
  
    Глава 1

    Амстердам

    12 мая 1725 года

    Мария Дмитриевна Кантемир вальяжно откинулась на спинку мягкого французского кресла и с легкой, удовлетворенной полуулыбкой обвела взглядом просторную комнату. Помещение больше напоминало музейный запасник, чем покои знатной дамы: всё пространство было заставлено плотно сколоченными деревянными кофрами и ящиками.

    Вон там, в углу, покоились футляры со скрипками и виолончелями. Великий мастер Антонио Страдивари, восьмидесятипятилетний старец, чьи руки, впрочем, еще не утратили гениальной хватки, с превеликим удовольствием продал русской княжне свои готовые изделия.

    Свое путешествие Мария начала именно с Северной Италии, поставив цель методично скупать величайшие произведения искусства, в первую очередь — шедевры эпохи Ренессанса. Так что теперь по соседству со скрипками Страдивари в надежной упаковке отдыхали два полотна Рафаэля, три картины Джотто и другие бесценные предметы искусства. Стоили они, конечно, баснословно дорого, но казна, выделенная императором на эту культурную экспансию, была поистине колоссальной. Мария могла себе это позволить.

    С тем же Страдивари сделка вышла крайне удачной. Выяснилось, что в мастерской залежались восемь скрипок и три виолончели — итальянский рынок был пресыщен, да и местные конкуренты с более дешевыми инструментами отчаянно наступали старику на пятки. Русская княжна выкупила всё разом, а сверх того оставила щедрый задаток на изготовление еще двадцати скрипок и десяти виолончелей.

    Ждать выполнения этого заказа Мария, разумеется, не стала. Оплатив работу, она в спешном темпе пересекла Европу и прибыла в Амстердам. А в Кремоне, на родине мастера, оставила одного весьма навязчивого офицера из своего конвоя. Этот похабник в эполетах так рьяно и бестактно добивался её расположения в дороге, что в какой-то момент Мария была готова придушить его собственными руками. В итоге она изящно избавилась от ухажера, поручив ему «важнейшую государственную миссию» — надзирать за производством скрипок. Пусть поработает курьером, раз не умеет держать себя в руках.

    Впрочем, в Италии Мария оставила и еще одного человека из своей свиты. Того, с кем она действительно обожала вести долгие, интеллектуальные беседы и с удовольствием делила дневные трапезы. Правда, как бы этот человек ни напрашивался составить ей компанию и вечером, ужинала княжна неизменно в одиночестве. Холодная, неприступная для всего остального мира Кантемир берегла свою пылкость и страсть лишь для одного-единственного мужчины на свете — русского императора.

    Этим интересным попутчиком был Савва Владиславич-Рагузинский. Блистательный эрудит, хитроумный серб, который прекрасно знал Италию, бывал здесь не раз и оброс густой сетью полезных связей. Ему и карты в руки.

    Мария была женщиной умной и уже неплохо изучила образ мыслей своего венценосного покровителя. Она прекрасно понимала, что искусство искусством, но Рагузинский выполняет в Италии куда более важные, тайные поручения Петра Алексеевича. Савва был опытным шпионом. И теперь, получив от государя четкие инструкции, блестяще разыгрывал свою партию.

    И пока Мария Дмитриевна томилась в Амстердаме, ожидая вестей, в Италии кипела невидимая работа. На вечерние посиделки в резиденцию Рагузинского, словно мотыльки на свет, слетались весьма знатные представители великих северо-итальянских домов. Миссия Саввы изрядно взбудоражила местную аристократию, пробудив жгучий интерес к далекой, набирающей силу России.

    В светлых умах итальянских патрициев начала зреть смелая мысль: а что, если в обозримом будущем использовать русского медведя, чтобы разжать железную хватку австрийских Габсбургов? Если не ради обретения полной независимости, то хотя бы для того, чтобы выторговать себе куда большие преференции и автономию.

    Раскусив истинные мотивы блистательного русского эмиссара, итальянцы не стали закрываться. Напротив, они охотно, с заговорщицкими улыбками делились с Рагузинским ценнейшими политическими и военными сведениями. Незримая дипломатическая паутина плелась безупречно.

    Она страстно желала как можно быстрее завершить свою миссию и вернуться в Петербург. Особенно теперь, когда до Амстердама докатились тревожные слухи, что русский государь лично отправится на войну. Вся Европа только и судачила о том, что Россия вот-вот получит тяжелую оплеуху от Крымского ханства, подкрепленного свирепыми ордами янычар…

    Как же отчаянно Мария хотела находиться в этот момент рядом с ним — с тем единственным, кого поистине полюбила. Ей казалось, что еще четыре года назад она была без ума от императора — того, прежнего Петра, который одновременно и восхищал ее, и вызывал противоречивые чувства на грани отторжения. Пьяный, резкий, порой похабный… она все равно любила его. Но теперь! Каким стал Петр Алексеевич сейчас… Каким внимательным, глубоким и чувственным он умел быть, и как невероятно он изменился!

    Вдали от него женщина мучительно томилась. Она в упор не замечала других мужчин, которые неизменно вились вокруг нее, куда бы она ни приехала. В Европе, несмотря на то что княжна старалась не задерживаться ни в одном городе дольше пары дней, ее уже успели прозвать «Ледяной русской принцессой». В кулуарах шептались: раз она столь красива и сказочно богата, но не позволяет ни одному кавалеру даже поцеловать свою руку, не говоря уже о большем — значит, сердце ее изо льда. Ну и, конечно же, с ней «что-то не так».

    Деликатный стук в дверь прервал размышления любимой женщины русского монарха.

    — Войдите! — позволила Мария Дмитриевна.

    Она мгновенно подобралась, пересела на самый край кресла и грациозно, по-светски выпрямила спину.

    На пороге просторной комнаты — в небольшом, но роскошном особняке, снятом в лучшем районе Амстердама, — показался князь Борис Иванович Куракин.

    Еще один ухажер. Впрочем, этот хотя бы отличался дипломатичной ненавязчивостью. В свое время он лишь вскользь дал понять, что был бы весьма не прочь добиться ее расположения, но, натолкнувшись на холодную вежливость, черту переступать не стал.

    Да и в целом, будучи послом России во Франции и находясь в Париже, хитроумный Куракин каким-то шестым чувством уловил масштаб изменений, происходящих в Петербурге. Ему хватило ума понять: на трон словно вернулся тот самый, молодой и невероятно деятельный Петр Алексеевич, который не мог прожить и дня, чтобы не выпустить указ, не вникнуть в чертежи или не поработать в мастерской.

    А уж коль государь решительно бросил пить, заменив шумные ассамблеи изматывающей систематической работой — то, как правильно смекнул князь, нужно срочно соответствовать новому курсу. Иначе старые элиты, привыкшие к вольнице, утянут его на дно вместе с собой.

    А рыльце у Бориса Ивановича, как и у многих сановников, было в изрядном пушку. В последние годы при Петре Великом мало кто не пользовался своим положением в личных целях. Вот и русское посольство во Франции тянуло из Петербурга средств куда больше, чем того требовала реальная дипломатическая работа. Теперь же Куракин спешил доказать свою безоговорочную преданность и полезность.

    — Ваша светлость, — Куракин переступил порог и отвесил княжне глубокий, нарочито почтительный поклон. Так кланяются не просто равной по статусу, а особе королевской крови.

    Не сказать, что Марии Дмитриевне это не польстило. Конечно, она не была лишена ни здорового женского тщеславия, ни амбиций. Если бы русский государь однажды предложил ей стать императрицей, внутри этой умной и целеустремленной женщины не дрогнуло бы ни единого сомнения — она с достоинством приняла бы корону. Но Мария была слишком мудра для того, чтобы когда-либо, даже самым тонким полунамеком, указать Петру на свои тайные желания.

    — Будет вам меня «светлостью» звать. Но я ждала вас, Борис Иванович, — негромко произнесла Мария Дмитриевна. — Удалось ли вам добыть то, о чем столь настоятельно просил Его Императорское Величество?

    — Да, ваша светлость. И, признаться, стоило мне это невероятных трудов, — Куракин присел в предложенное кресло напротив Кантемир. Он бережно положил на инкрустированный столик плоский прямоугольный сверток и принялся его разворачивать. — Казалось бы, пылится во французских королевских кладовых старая доска, до которой никому нет особого дела. Но я совершил оплошность: слишком рано и явно обозначил интерес русского монарха к этому творению. Французы тут же почуяли выгоду…

    Слой плотной защитной шерсти упал на стол. За ним последовал мягкий шелк. И вот перед взором Марии Дмитриевны предстало творение великого итальянца, о котором Петр Алексеевич упоминал в своих письмах множество раз.

    Княжна чуть прищурилась, силясь понять, что же с самого начала привлекло императора в этой не самой яркой картине. На первый взгляд, она не казалась чем-то значительно лучшим, чем те масштабные полотна Ренессанса, что Мария уже скупила для будущего Русского музея.

    С потемневшего от времени дерева на нее смотрела женщина. В ее лице, в едва заметном, словно бы болезненном прищуре, читалась странная эмоция. Казалось, эта флорентийка либо безмерно тоскует, либо прямо сейчас терпит какую-то внутреннюю боль, готовая вот-вот расплакаться. А может… может, она просто сдерживает насмешливую улыбку? Это была Мона Лиза. Джоконда.

    Мария медленно поднялась. Куракин, подчиняясь этикету, тут же дернулся, чтобы встать следом, но княжна властным жестом остановила его, приказав оставаться на месте.

    Она обошла стол, посмотрела на картину под одним углом, затем перешла на другую сторону. Вблизи магия Леонардо да Винчи начала действовать. Мария все еще до конца не понимала, в чем кроется это волшебство, но оторвать взгляд от картины было невозможно. Глаза флорентийки словно затягивали зрителя в самую душу Джоконды.

    — Я не представляю, откуда Петр Алексеевич вообще узнал об этой картине во всех подробностях, но она… она и впрямь великолепна, — тихо выдохнула княжна.

    А вот Куракин, несмотря на то что обладал исключительным вкусом и слыл тонким ценителем искусств, в глубине души оставался несколько разочарован самой живописью. Зато он прекрасно понимал ее цену. Ему пришлось задействовать все свои дипломатические таланты, подкупить половину двора регента во Франции и выплатить за эту потемневшую доску воистину баснословные деньги.

    — Я хотел бы просить вас об одолжении, Мария Дмитриевна, — осторожно начал Куракин, глядя в глаза фаворитке. — Я желаю, чтобы Его Величество знал: эта картина куплена не на казенные средства. Это мой личный дар моему монарху.

    Мария Дмитриевна оторвала взгляд от Джоконды и посмотрела на посла. Губы княжны тронула тонкая, все понимающая улыбка.

    — А вы поистине искусный плут, Борис Иванович, — мягко, почти ласково произнесла Кантемир. — Можете не сомневаться: государь будет совершенно очарован этой картиной. А значит, рассматривая ее, он уж точно в гораздо меньшей степени будет обращать внимание на все те финансовые недочеты и вольности в работе вашего посольства в Париже, которые, как мы оба знаем, имели место быть. Ваша «индульгенция» принята, князь.

    Она еще некоторое время молча смотрела на картину, а затем позвала слуг, чтобы те аккуратно — как они уже наловчились делать за время путешествия — завернули шедевр обратно в ткань и поставили к остальным ящикам, ожидающим скорой погрузки на зафрахтованный до Петербурга корабль.

    — Вот, возьмите, — Мария Дмитриевна протянула послу запечатанный пакет. — Государь через меня передал инструкции, согласно которым вам надлежит действовать впредь. Прочитаете их без меня. Я не уполномочена знать их содержимое, не имею права влиять на волю государя или в какой-либо мере толковать ее вам.

    Куракин бережно спрятал бумаги во внутренний карман камзола.

    — Князь, не сочтите за грубость, — вкрадчиво добавила Кантемир, — но вы ведь понимаете, что подобные инструкции надлежит прочитать, а затем немедленно сжечь?

    — А вы говорите, что не знаете, что в них, — тонко усмехнулся Борис Иванович.

    — Не знаю. Но это не значит, что я не догадываюсь, — изящно парировала Мария Дмитриевна.

    Император, конечно, напрямую государственные дела с ней не обсуждал. Но то, как жестко он отчитывал главу Тайной канцелярии Антона Мануиловича Девиера, ей как-то довелось услышать краем уха. Случайно. Просто у государя от природы был очень зычный голос, а его рабочий кабинет примыкал прямо к спальне. Той самой спальне, где Петр Алексеевич еще минуту назад страстно любил княжну, а затем, накинув халат, стремительно уходил работать, оставляя обессиленную женщину нежиться в раскиданных перинах.

    Как же она сейчас отчаянно хотела вновь ощутить эти перины, хранившие запах ее императора! И нет, это был не прежний запах перегара, застарелого пота или лошадиной сбруи после долгих конных переходов. Нынешний Петр изменился до неузнаваемости: он мылся так часто, что даже Мария — женщина исключительно чистоплотная — порой этому удивлялась. От него пахло чистотой, дорогим табаком и какой-то будоражащей кровь мужской силой.

    Как же она хотела к нему…

    Впрочем, ждать оставалось недолго. Через две недели завершатся сложные переговоры по скупке полотен Питера Пауля Рубенса и пока еще мало кому известного в самой Голландии Яна Вермеера. Как только курьеры доставят в Амстердам свежие партитуры «Времен года», написанные итальянцем Вивальди, и переписанные ноты германского гения Баха… Она тут же, не теряя ни часа, взойдет на борт и отплывет в Санкт-Петербург.

    А уж оттуда — если только не поступит строгого государева указа сидеть в столице — она со всей возможной прытью, подгоняемая ветрами любви, помчится на юг. Туда, где гремят пушки. К своему любимому мужчине.

    * * *

    На северо-запад от Бахмута

    14 мая 1725 год.

    Генерал от кавалерии Иоганн Бернгард фон Вейсбах сидел за походным столом с таким невозмутимым видом, словно ему зачитывали не сводку о приближающихся вражеских ордах, а меню предстоящего обеда. В идеально чистом мундире, с белоснежными, ничуть не запыленными кружевными манжетами, он являл собой разительный контраст с прокопченной, пропахшей конским потом и степной пылью реальностью Дикого поля.

    Полковник Изюмского казачьего полка Лаврентий Иванович Шидловский закончил свой доклад и, не скрывая раздражения, скосил глаза на стоящего рядом адъютанта.

    — Ты ему всё переводишь, что я гутарю? — процедил казак вполголоса. Он явно ожидал совершенно иной реакции от этого расфуфыренного «немца». Где паника? Где лихорадочные приказы?

    — Мне нет нужды в толмачах. И я не понимаю, с чего вы вообще взяли, полковник, что я не владею русским языком, — прозвучал спокойный, глубокий голос.

    Шидловскому почудилась в этом тоне издевательская насмешка. Он вскинул взгляд. Вейсбах смотрел на него прямо, холодно и очень цепко. И русский язык у этого «немца» (впрочем, немца ли?) был чище, чем у многих при дворе.

    — Прошу простить… Вы, видимо, тот самый, кого государь давеча назначил командующим всей регулярной кавалерией в Малороссии? — Шидловский даже не попытался скрыть пренебрежительной интонации. Слово «регулярной» он выплюнул, как косточку.

    — И отчего же так вышло, Лаврентий Иванович, что я о вас знаю всё, а вы обо мне — почти ничего? Хотя подчиняетесь с этой минуты именно мне, — последние слова Вейсбаха прозвучали уже без прежней отстраненности. В них лязгнула обнаженная сталь, властно и угрожающе. Генерал чуть подался вперед, и его глаза потемнели.

    Шидловский стиснул челюсти так, что желваки заходили ходуном.

    — Прошу простить… господин генерал-лейтенант, — нехотя, через силу выдавил из себя изюмский полковник, едва заметно склонив голову.

    Ему, полноправному хозяину этих степей, физически больно было гнуть шею перед заезжим генералом. Здесь, вокруг Изюма и Бахмута, раскинулось Дикое поле — край, где казаки привыкли гулять сами по себе, порой даже устраивая кровавые стычки между своими же полками. Именно с этих пыльных шляхов когда-то полыхнул бунт Кондратия Булавина — мятеж, прикрытый высокими словами о «казачьих вольностях», но на деле рожденный нежеланием отдавать короне бахмутскую соль.

    Долгие годы в Петербурге словно бы старались не замечать этого своенравного края. Полковники здесь отвыкли от жесткого диктата сверху. А теперь… теперь этот лощеный чужак приказывает ему.

    — У вас устаревшие данные. Я наделен чином генерала от кавалерии. Ну так я жду продолжения вашего доклада, господин полковник, — требовательным, ледяным тоном оборвал его мысли Вейсбах.

    — Да что тут докладывать? — Шидловский упер руки в бока. — Передовые разъезды татар пожаловали, рыскают, вынюхивают. Я со своими хлопцами гоняю их, как могу. Но их с каждым днем всё больше лезет со стороны Муравского шляха.

    — Правильно делаете. Это я одобряю, — кивнул Вейсбах. — Но как обстоят дела с дорогой на Бахмут? И мне с моими драгунами, и вашим полкам надлежит немедленно выдвинуться туда. Если, разумеется, у вас нет иных, прямых поручений от государя.

    — Как же нету? — лицо Шидловского вдруг озарилось широкой, злорадной и какой-то победоносной ухмылкой. Он достал свой козырь: — Государь-то нынче у меня в имении гостит. И приказы я получал лично от него.

    Рука Вейсбаха, тянувшаяся к серебряному кубку с вином, замерла в воздухе на долю секунды.

    Генерал медленно откинулся на спинку походного кресла. Мозаика в его голове сложилась мгновенно. Если Петр Алексеевич тайно находится в Изюме, прячась за спинами нерегулярных казачьих полков, а ему, Вейсбаху, государь приказал открыто, с барабанным боем и развернутыми знаменами вести всю регулярную европейскую кавалерию на Бахмут…

    *«Mein Gott… Он делает из меня приманку»,* — мысленно ахнул Вейсбах.

    Дюжина регулярных полков, сверкающих палашами и кирасами, привлечет к себе внимание всей татарско-турецкой орды. Янычары решат, что это и есть главная русская сила. Они ударят по Вейсбаху всей мощью, пока император будет готовить им захлопывающуюся мышеловку из засады.

    На самом деле Иоганн Бернгард был человеком крайне эмоциональным — горячим и отчаянным рубакой. Иначе его просто не поняли бы в кавалерии. Иначе он не смог бы в кровавой карусели под Полтавой, когда шведская пуля выбила из седла генерала Ренне, мгновенно взять командование на себя и обрушить эскадроны прямо во фланг шведам. И уж точно он не смог бы уживаться с буйными малороссийскими полковниками, если бы не умел закатывать такие застолья, что позавидовали бы столичные ассамблеи.

    Но сейчас внешне он остался неподвижен, лишь в глазах вспыхнул хищный, азартный огонь. Он понял замысел царя. Грядет не просто очередное отражение набега. Назревала грандиозная война. Битва на уничтожение, в которой русский государь не отступит ни на шаг.

    Сиди на российском троне какой-нибудь польский курфюрст Август или датский король Кристиан, дело бы дошло до капитуляции еще до первых серьезных залпов. Но упрямство и жестокий гений Петра уже вошли в легенды. И если царь решил использовать своего лучшего кавалерийского генерала как кусок мяса на крючке — значит, так тому и быть. Капкан должен захлопнуться.

    — Тогда извольте изложить мне, Лаврентий Иванович, — Вейсбах подался вперед, глядя на казака уже не как на подчиненного, а как на напарника по смертельной игре, — чем именно вы намерены заниматься со своими хлопцами? И как вы поможете мне выполнить то самое поручение государя, о котором мы оба теперь догадываемся?

    Впрочем, память услужливо подкинула генералу и другую картину. Он слишком хорошо помнил слезы и истерику русского царя на берегах реки Прут в одиннадцатом году. Тогда турки наглухо окружили огромное русское воинство, и вся кампания грозила полнейшим разгромом, позором и даже смертью самого Петра Алексеевича. Но царь выжил, выстоял и вынес жестокий урок. Тот Петр, что сидел сейчас в Изюме, слез уже не лил. Он лил кровь.

    — Сопровождайте меня, а когда прибудем на место — отправитесь назад к государю. У меня будет, что передать ему с вами, — отчеканил Вейсбах.

    Как минимум, ему надлежало передать Его Императорскому Величеству глубочайшую благодарность. Буквально три недели назад из столицы пришли бумаги о присвоении ему очередного чина — генерала от кавалерии. Старый немецкий рубака, который душой давно стал больше русским, чем любой природный русак (хотя упрямо отказывался менять лютеранство на православную веру), ценил такие жесты.

    Шидловскому до зубовного скрежета не хотелось прощаться со своей степной вольницей и правом единолично распоряжаться полком. Но тут уже ничего не попишешь. Государь, который давеча столь ласково отнесся к полковнику и даже удостоил похвалы его скромное изюмское жилище, где сейчас тайно изволил квартировать, будет в ярости, если узнает о неповиновении. А гнева Петра Лаврентий Иванович боялся больше, чем самого дьявола.

    Войско Вейсбаха вытянулось в походную колонну. Зрелище было пестрым, словно лоскутное одеяло. Ядро составляла рота закованных в сталь кирасир — личная гвардия генерала, им самим созданная, обученная и получающая жалованье из его личного кошелька. За ними шли регулярные драгуны. Следом пылила разношерстная ватага запорожских казаков. А теперь к этому котлу добавились еще и лихие изюмцы Шидловского. С такой силой, как полагал Вейсбах, можно было бы замахнуться и на генеральное сражение. Правда, он пока не знал, какими силами располагают татары.

    — Сколько их там рыскает? — вполголоса спросил генерал, когда Шидловский поравнялся с ним. Они ехали стремя в стремя, успешным, но пока не изматывающим шагом двигаясь к Бахмуту.

    — Да под сорок тысяч сабель. И это не считая турецких янычар, — буднично, словно между делом, бросил изюмский полковник, всматриваясь в горизонт.

    Руки Вейсбаха сами собой дернулись. Генеральский жеребец, почувствовав, как стальной мундштук жестоко рванул углы губ, а шпоры неожиданно и больно впились в конское брюхо, истошно заржал. Конь взбрыкнул, взвился на дыбы, едва не высадив опытного наездника из седла. Вейсбаху потребовалось несколько долгих секунд, чтобы усмирить храпящее животное.

    — Сколько⁈ — переспросил немец, с трудом обретая дар речи.

    — Ну, может, и того больше, кто ж их в степи по головам сосчитает, — философски пожал плечами казак.

    У генерала перехватило дыхание. В горле встал жесткий ком, глотать слюну стало невыносимо больно, словно он наглотался битого стекла. Иллюзии рухнули окончательно. Он всё понял.

    Его вели на заклание. Его блестящие кирасиры, драгуны, эти дикие казаки — все они были просто куском кровоточащего мяса, брошенным в пасть хищнику.

    Петр Алексеевич рассчитал всё с пугающей жестокостью. Если сорокатысячная орда просто разбредется по необъятной степи Дикого поля, она легко просочится сквозь Засечные черты, которые в последние годы изрядно обветшали и лишились должного гарнизона. Татары вырежут сотни деревень, сожгут уезды. Чтобы этого не случилось, орду нужно было приковать к одному месту. Оставить под Бахмутом, подсунув им жирную, дразнящую цель — регулярного генерала с армией. Заставить их ввязаться в осаду и рубку без существенных шансов для защитников на победу.

    После семи часов изматывающего перехода по раскаленной степи обошлось без происшествий. Вейсбах приказал остановиться на двухчасовой привал. Лошадям нужно было отдохнуть. Едва войска снова поднялись в седла и колонна двинулась в путь, как тишину разорвал гортанный крик:

    — Татары!

    Генерал даже не сразу понял, откуда пришло донесение. Разведка Шидловского какими-то своими, невидимыми глазу знаками — то ли взмахом пики на дальнем холме, то ли птичьим свистом — передала, что враг уже на расстоянии броска.

    Последовали короткие, рубленые приказы. Еще не зная точной численности передового отряда противника, Вейсбах вдруг почувствовал, как внутри закипает яростная, почти животная жажда драки. Осознавать, что собственный государь хладнокровно принес его в жертву, было невыносимо тяжело. Это отравляло душу. Вейсбах хотел выплеснуть эту желчь в рубке.

    А как иначе? Разум Вейсбаха бунтовал. Если регулярная русская армия вместе с императором находится в непосредственной близости, в Изюме, почему она не выдвигается на помощь? Почему не занимает оборонительные рубежи вокруг Бахмута, не окапывается, не строит редуты, чтобы дать бой орде всем вместе?

    В залитую адреналином голову кавалериста так и не пришла светлая мысль о том, что у русской армии, затаившейся в Изюме, предназначение совершенно иное. Настоящая мышеловка. Но Вейсбах не был стратегом. Он был блестящим тактиком поля боя. Ему было сказано держаться в Бахмуте, а в случае, если удерживать позиции станет физически невозможно — прорываться с боем.

    И именно это он, генерал от кавалерии Иоганн Бернгард фон Вейсбах, намеревался выполнить. До последней капли крови.

    Татарский заслон. Передовой тумен, тысяч десять сабель, отрезал им путь к Бахмуту. Они стояли плотной полулунной дугой, перекрывая шлях. За их спинами, в сизой дымке, едва угадывались деревянные башни бахмутской крепости — их спасение и их же будущая тюрьма.

    Вейсбах натянул поводья, останавливая колонну. Воздух вдруг стал густым, тяжелым, пахнущим сухой полынью и конским потом.

    Лаврентий Иванович подъехал вплотную. В его глазах уже не было ни насмешки, ни спеси — только холодный, хищный азарт старого степного волка.

    — Ну что, ваше превосходительство? — оскалился казак, выхватывая из-за пояса пару тяжелых пистолей. — Обложили. Их там тьма, а мы как кость в горле.

    — Мы не кость, полковник. Мы — клинок, — процедил Вейсбах, обнажая свой тяжелый офицерский палаш. Металл со зловещим шипением покинул ножны. — Слушай мой приказ. Твои хлопцы идут первыми. Развернитесь лавой, подлетите на пистолетный выстрел, дайте залп и уходите на фланги. Поднимите столько пыли и дыма, чтобы они ослепли.

    Шидловский понимающе кивнул. Европейская тактика в степи.

    — А вы? — спросил он, намекая, что генерал хотел бы чужими руками решить исход битвы.

    — А я ударю в центр. Мы проломим их, как гнилой забор.

    Казак гикнул, разворачивая коня на дыбах:

    — За мной, хлопцы! Покажем татарве, чья это степь!

    То, что произошло дальше, было похоже на спуск лавины.

    Казачья конница сорвалась с места не стройными рядами, а диким, ревущим потоком. Они неслись к татарскому строю под пронзительный свист и гиканье. Татары ответили — небо вдруг потемнело от тучи выпущенных стрел. Вейсбах видел, как падают казачьи кони, как кувыркаются в пыли всадники, но лава не остановилась. Не доскакав полсотни шагов, казаки дали дружный залп из мушкетов и пистолей.

    Густой, сизый пороховой дым смешался со степной пылью, создав непроницаемую завесу. Татары дрогнули, сбились с ритма, их кони захрапели, пугаясь грохота.

    И в этот момент, сквозь рассеивающийся дым, на них обрушился бронированный кулак генерала Вейсбаха.

    — Vorwärts! Марш-марш! — рявкнул Иоганн Бернгард, вонзая шпоры в бока своего жеребца.

    Регулярная кавалерия перешла в галоп. Это был не дикий наскок степняков. Это была безжалостная машина разрушения. Земля дрожала под копытами сотен тяжелых коней. Впереди, выставив длинные палаши, неслась рота кирасир, за ними, сомкнув ряды, накатывали драгуны.

    И тут…

    — Они уходят! — закричал адъютант генерала.

    — Вижу, — с досадой, придерживая своего коня, сказал Вейсбах. — Не дураки попались нам. Уйдут к основным силам.

    Скоро впереди, сквозь рассеивающуюся пыль, показались распахнутые ворота Бахмута. Со стен уже били пушки гарнизона, прикрывая прорывающихся огнем, отсекая преследователей картечью.

    Вейсбах влетел под спасительные своды крепостных ворот одним из первых. За ним с грохотом вкатывались выжившие кирасиры, драгуны, а казаки Шидловского рванули в сторону, уходя от укрепленной русской твердыни

    Они прорвались.

    — Или нас великодушно запустили в ловушку, — вслух сказал генерал.

    Тут же он подобрался и отдал свой первый приказ внутри укреплений Бахмута.

    — Созвать Военный Совет — немедля!

    От автора:

    Решив уснуть навеки, он приказал ни в коем случае его не будить. Но его разбудили. И он этому нисколько не рад. Боевая фантастика с каплей реалрпг доступна по ссылке — https://author.today/work/441465

  

  
    Глава 2

    Петербург

    15 мая 1725 года

    Уильям Снайдер тяжело спустился по деревянным сходням с борта торгового судна Ост-Индской компании. Его сапоги наконец-то ударились о твердые доски пирса, и он не смог скрыть облегченного выдоха. Проклятая качка, выворачивавшая внутренности наизнанку долгие недели, наконец-то закончилась. Если верить байкам о том, что у каждого британца в груди бьется истинно морская душа, то Снайдер определенно был бракованным англичанином. Он ненавидел море всеми фибрами своей души.

    Ненавидел… вот только судьба неизменно толкала его в морскую пучину. И сейчас он хотел прервать этот порочный круг.

    — В две шеренги стройся! — надсадно проорал представитель компании «Русское золото».

    Снайдер смерил его тяжелым, враждебным взглядом. Этот обрюзгший, небритый тип с бегающими глазками ну никак не тянул на солидного клерка. В его повадках, в том, как он держал плечи и гавкал на людей, двадцатипятилетний Уильям безошибочно угадывал повадки портового головореза. Скорее уж пират, чем чиновник.

    Снайдер знал, о чем думал и о чем предполагал — он сам был пиратом. С шестнадцати и до двадцати лет он бороздил просторы Карибского моря, беря торговые суда на абордаж. И при этом каждый день ненавидел всё, что было связано с парусами, солью и качкой. Наверное, он и сбежал от флибустьеров на сушу только из-за этой ненависти.

    Но проклятое море преследовало его. Стоило ему осесть на Ямайке, взять другое имя, как всё пошло прахом. Во всем был виноват ром. Напился в портовом трактире, раздухарился, ввязался в драку… Дело житейское.

    Но на беду в таверне околачивались вербовщики военного флота. Они быстро взяли пьяного парня в охапку, обманом заставили подмахнуть какую-то бумагу, и очнулся Уильям уже в зловонном трюме военного брига, под удары боцманского линька. Сбежать удалось только в Англии. Там, вновь сменив имя, он прибился к конторе «Русского золота», наплетя с три короба, что с детства знает горное дело и умеет мыть породу. Квалификацию никто не спрашивал — брали весь сброд. И вот он здесь. В холодном Петербурге.

    — Чего застыл, рвань⁈ Сказано — строиться! — вербовщик шагнул вплотную и грубо толкнул Снайдера в плечо.

    Уильям медленно повернул голову. Он посмотрел на своего обидчика таким мертвым, ледяным взглядом, что тот инстинктивно отшатнулся на полшага назад.

    — Еще раз меня тронешь, — очень тихо, не разжимая зубов, процедил парень, — и я голыми руками вырву тебе глотку.

    — А ты вот ему попробуй вырвать, — криво, нервно усмехнулся чиновник, кивая куда-то за спину англичанина. — Все, моя власть над вами теперь заканчивается. В добрый путь!

    Вербовщик рассмеялся.

    Снайдер обернулся. По каменному настилу пирса, чеканя шаг, к их разношерстной толпе приближался отряд солдат. Впереди вальяжно шествовал рослый, широкоплечий сержант, буквально излучающий уверенность и сытую силу.

    — Хорошо тут этих псов кормят, раз такие быки служат, — хрипло пробормотал какой-то оборванец слева от Уильяма.

    — Да-а, пожрать сейчас было бы неплохо… — эхом отозвался другой доходяга справа.

    Но Снайдеру было не до еды. Его звериное чутье взвыло об опасности. Он вдруг ясно понял: происходит что-то не то. Из-за спины гвардейского сержанта вынырнул невысокий лысоватый человек и с легким поклоном передал «чиновнику» компании увесистый, звенящий кожаный мешочек. Вербовщик хищно оскалился, взвешивая плату на ладони. Это была их цена.

    — Нас купили. Как скот на невольничьем рынке, — тихо, скорее самому себе, произнес Снайдер.

    Он затравленно огляделся по сторонам, лихорадочно оценивая шансы. Бежать было некуда. Сзади — пугающие, ледяные волны Финского залива, в которых тело сведет судорогой за пару минут. А впереди — три десятка рослых русских гвардейцев с примкнутыми штыками, уже берущих их толпу в плотное кольцо.

    — Мы так не договаривались! — хриплый, надсаженный голос мужика, стоявшего плечом к плечу со Снайдером, выразил всеобщее негодование. Это был кряжистый, заросший щетиной портовый грузчик, кутающийся в дырявую куртку.

    Вперед неспешно вышел тот самый невысокий, лысоватый человек, что передал деньги вербовщику. Он кутался в дорогой суконный сюртук с богатым меховым воротником. Его лицо, гладкое и сытое, выражало лишь снисходительную скуку.

    — Прошу вас не беспокоиться. Вы действительно направитесь на золотодобычу, как это было с вами оговорено, — на ломаном английском, тяжело коверкая слова, но с пугающим спокойствием произнес русский чиновник.

    — В качестве кого⁈ — не выдержал Снайдер, делая полшага вперед. — Как рабы⁈

    Чиновник смерил Уильяма холодным взглядом с ног до головы.

    — Ну какие же вы рабы? — он тонко усмехнулся. — Вы просто рабочие. Но до того, как прибудете на место, вы бесправны. Захотите сбежать — словим и убьем. А труп всё равно доставим по месту назначения. Мне приказано привезти три сотни голов в башкирские земли, где нашли золото. И я их привезу. А живых или мертвых — это мне уже не важно.

    Глухая волна возмущения прокатилась по толпе обманутых англичан. Кто-то дернулся вперед, раздались ругательства. Но стоявшие в оцеплении рослые русские гвардейцы в темно-зеленых мундирах не дрогнули. С сухим, зловещим лязгом взвелись курки тяжелых мушкетов, а длинные граненые штыки хищно опустились на уровень груди бунтовщиков. Эти угрюмые солдаты недвусмысленно давали понять: если надо, они без раздумий пустят кровь.

    Снайдер тяжело сглотнул, но к ситуации подошел с холодным рассудком. Его мозг, натренированный пиратским прошлым, тут же начал взвешивать шансы на выживание.

    «А чего я, собственно, ждал? — рассуждал про себя Уильям, медленно отступая обратно в строй. — Разве они должны были давать нам, чужакам, вольницу на своих землях? А что, если бы мы разбрелись по России и начали тут разбойничать? Правильно делают, что держат нас под стволами. Но ведь от главного никто не отказывается — золото мы намывать будем. И долю свою получим. Вот только где этот проклятый Миасс находится?»

    Снайдер, конечно, не был совсем уж наивным дураком. Пересекши Атлантику, он понимал, что мир куда масштабнее и больше крошечной Англии. Он догадывался, что и Россия — страна просторов. Но в его представлении всё это «широкое» укладывалось в понятные рамки: ну, может, дней десять пути пешком, и они дойдут до этого Миасса, встанут лагерем у реки и начнут грести золото лопатами. О том, что до Уральских гор тысячи верст глухой, непроходимой тайги, он даже помыслить не мог.

    Напряжение спало, когда на пирс выкатили огромные дымящиеся котлы. Их покормили. И Снайдер даже позволил себе скупую внутреннюю улыбку. Горячая, наваристая каша с кусками сала и краюха плотного черного хлеба как-то сразу притупили тревогу. Мясо, идущее на убой, так сытно не кормят. Зачем? Это же не так и дешево стоит — такая сытная еда, а еще и каждому желающему налили хлебного вина.

    Уильям отказался. Он знал, что если только попробует… остановится будет сложно. Станет забирать у других вино, буянить.

    — Скорее бы уже намыть столько золота, чтобы приехать в Англию лордом! — чавкая, радостно пробормотал сосед Уильяма, Чак Линдси. Это был тощий, вечно суетливый парень с лихорадочно блестящими глазами. — Думаю, у нас скоро будут продавать не только баронства, но и графские титулы. Я хочу стать графом. Куплю себе поместье в Кенте! А ты, Уильям, хочешь стать графом?

    — Я не думаю, что это вообще возможно, дружище Чак, — мрачно отозвался Снайдер, выскребая деревянной ложкой остатки каши. — Нам бы отсюда просто живыми вернуться с набитыми карманами.

    — Да брось ты! — отмахнулся Чак, довольно вытирая рот рукавом. — Рабов так вкусно не кормят! Если бы нас хотели кинуть, то давно распихали бы по тюрьмам или побрили в рекруты, да отправили на войну. Ты же слышал в порту? Русские начали воевать с турками! И, скажу тебе по секрету, я уверен, что русские им проиграют. Так что, брат Уильям, план такой: нам нужно очень-очень быстро намыть много золота и убраться из России до того момента, когда она станет турецкой провинцией!

    Снайдер лишь покачал головой, глядя на непроницаемые, словно высеченные из камня лица конвойных. Что-то подсказывало ему, что туркам с этими парнями придется несладко. Да и им самим — тоже.

    Чак Линдси был парнем простым, примерно тех же лет, что и сам Снайдер. Но если Уильям к своим двадцати пяти успел вдоволь нахлебаться соленой воды, повидать кровь и понюхать пороху на Карибах, то Чак оставался до тошноты простодушным и пугающе доверчивым. На родине он умудрился вляпаться в какую-то скверную историю — не то перешел дорогу влиятельному лорду, не то подделал долговой вексель, и теперь в Англии его ждала верная петля.

    Желая спасти свою шею, Линдси рассудил, что лучшего укрытия, чем дикая, неведомая Россия, ему не найти. Здесь его точно не достанут ни лондонские констебли, ни королевский суд. Именно поэтому Чак, в отличие от одурманенного ромом Снайдера, подписал этот дьявольский контракт с «Русским золотом» в трезвом уме и совершенно добровольно.

    Но оба они — и прожженный морской волк, ненавидящий море, и беглый лондонский авантюрист — даже в самых страшных кошмарах не предполагали, насколько чудовищно необъятна эта империя и какой ледяной ад ждет их впереди.

    — Поднимай этот сброд! Выступаем! — разорвал гул голосов зычный крик гвардейского сержанта.

    Застучали приклады, заскрипели тяжелые колеса обозных телег, груженных провиантом и каким-то железным инструментом. Колонну обманутых искателей удачи грубо согнали в походный строй. Снайдер закинул за спину свой тощий узелок с жалкими пожитками и тяжело зашагал вперед, окруженный плотным кольцом вооруженного конвоя.

    Сначала их путь лежал через сам Петербург. Столица Российской империи подавляла англичан своим мрачным, холодным величием. Ветра, холодные воды бесчисленных водоемов, закованные в серый гранит, и пронзительный ветер, гуляющий по непривычно широким проспектам, заставляли съеживаться от первобытного страха. Редкие прохожие провожали бредущую в окружении солдат толпу чужеземцев тяжелыми, совершенно равнодушными взглядами.

    Но настоящее осознание беды начало подкрадываться к Уильяму чуть позже, когда каменные строения поредели, а городские заставы остались далеко позади. Мощеные улицы сменились раскисшим, вязким земляным трактом, серой лентой уходящим куда-то за горизонт. По обе стороны от изрытой колеи стеной встал глухой, бесконечный лес — темный, сырой, дышащий сыростью и гнилой листвой. Деревья здесь были совершенно не похожи на аккуратные, прореженные английские дубравы; это была дикая, первозданная чаща, от которой веяло скрытой угрозой.

    Чак Линдси, громко шлепая стоптанными башмаками по лужам, все еще пытался бодриться.

    — Вот увидишь, Уилл, неделька-другая легкой прогулки на свежем воздухе, и мы будем на месте! — болтал он, потирая замерзшие ладони. — Зато не на корабле, верно? Земля под ногами!

    Снайдер промолчал, плотнее запахивая куртку. Он поймал насмешливый взгляд конвойного, шагавшего по краю обочины. Русский солдат, обветренный, с густыми усами и глубоким шрамом на щеке, сплюнул себе под ноги. Он явно услышал бодрый тон Чака. Солдат похлопал по длинному стволу своего мушкета, покачал головой и хрипло рассмеялся, широким жестом руки указывая на бескрайнюю полосу леса, уходящую в туманную даль.

    Уильям не знал ни единого слова по-русски, но в этом снисходительном смехе и взмахе руки он безошибочно прочитал суровый приговор: они будут идти вечно. И живыми до этого проклятого Миасса дойдут далеко не все.

    * * *

    Бахмут

    20 мая 1725 года

    — Бах! Бах! Бах!

    Тяжелые, сотрясающие саму землю разрывы турецких ядер разорвали в клочья короткую, казавшуюся почти нереальной тишину. С бревенчатого потолка избы на стол посыпалась сухая земля. Генерал Иоганн Бернард фон Вейсбах глухо чертыхнулся, послав на своем родном немецком языке и турок, и татар, и это пекло так далеко и глубоко, как только позволяло его не самое благовидное воспитание.

    Он со стуком отставил глиняную кружку с недопитым квасом. Генералу полюбился этот местный напиток. Удушающая, липкая жара стояла такая, что без обильного питья можно было легко поймать тепловой удар прямо в седле. Солнце выжигало степь, превращая воздух в дрожащее марево.

    Дверь с грохотом распахнулась. В избу, задыхаясь, вбежал Роман Шидловский — сын атамана, полковника Изюмского полка, которого Вейсбах недавно отправил с депешей к императору. Лицо есаула было черным от пороховой гари, мундир на плече пропитан свежей кровью.

    — Что там? — хмуро спросил генерал, поднимаясь из-за стола.

    — Татары пошли на очередной приступ, ваше превосходительство! Опять прут! — хрипло выдохнул Роман Лаврентьевич Шидловский.

    Это был старший сын Изюмского полковника, а еще и одновременно богатейшего человека не только Изюма, но и Харькова, да всей Слабожанщины. Но они и воевали, не почили на своих богатствах.

    Вейсбах скрипнул зубами. На его лице отразилось не страх, а тяжелая, изматывающая усталость. Словно татары были не смертельной угрозой, а назойливой, обнаглевшей мошкарой, которая не дает уснуть. Но за этим показным раздражением скрывалось ледяное понимание катастрофы.

    Восьмой штурм. Когда враг бросается на твои позиции в восьмой раз подряд, перешагивая через горы собственных мертвецов, ты начинаешь относиться к этому как к кровавой, жуткой обыденности.

    Генерал вышел из избы в раскаленный ад Бахмута. Положение было отчаянным. Силы татар казались поистине неисчислимыми. Из-за густых туч пыли и наличия заводных коней создавалось жуткое впечатление, что на горизонте сомкнулась орда из более чем ста тысяч всадников. Русских же защитников оставалась горстка.

    Грязные, оборванные, оглохшие от канонады, они держались на одном упрямстве. Суровая математика войны выносила свой приговор: даже если за свою жизнь один русский солдат, прежде чем упасть, забирал на штыке три жизни татарских, этот размен был фатально не в пользу защитников. Людей просто не оставалось. Но и крымские силы стачивались. И будь защитников хоть ненамного, но больше нынешнего… Можно было уверено держать оборону.

    Вейсбах тяжелым шагом приблизился к первой линии обороны — разбитым земляным ретрашментам. Эту траншею только вчера удалось отбить у татар в штыковой контратаке, ликвидировав единственный пока успех ханского войска. Земля здесь была буквально пропитана кровью и устлана телами.

    Знает ли крымский хан Менгли II Гирей, сколько его людей сложили головы в той мясорубке? Вейсбах мог только догадываться, а хан не хотел слушать цифры, он хотел быстрее разобрать все русские укрепления и ворваться на просторы, разоряя множество деревень и сел.

    Русские потери тоже были чудовищны. И гибли солдаты не столько в самом бою, сколько гнили заживо в переполненных лазаретах. Татарские стрелы, измазанные в грязи, не обладали останавливающей силой тяжелых свинцовых пуль, но ранили они массово. Любая царапина в этой жаре оборачивалась горячкой и гангреной. И в этом была зловещая сила древнего оружия.

    — Вжи-и-и-у!

    Смертоносный свист стрелы разрезал воздух прямо над треуголкой генерала. В ту же секунду перед Вейсбахом вырос рослый адъютант, с глухим стуком перекрывая его тяжелым дощатым щитом — таких тут наскоро сколотили сотни для защиты от навесных залпов.

    — Weg mit diesem Holz! Уберите эту деревяшку, мне не видно диспозицию! — рявкнул генерал, отпихивая щит, теряясь в том на каком языке ему говорить.

    А это верный признак того, что генерал начал теряться. Это был не очередной приступ, это начинался такой накат, который решит исход сражения за Бахмут.

    От автора:

    Что если ты вернулся в школу со всеми знаниями, которые накопил?

    Что если здесь учится сын того, кто тебя застрелил?

    В девяностых, он был опером и погиб, защищая невинного. Но не умер, а стал десятиклассником в нашем времени. А значит история ещё не закончена.

    ВТОРОГОДКА

    Дмитрий Ромов

    1 том здесь: https://author.today/reader/470570/

    10 том: https://author.today/work/588620

  

  
    Глава 3

    Слобожанщина. Изюм

    18 мая 1725 года

    Похоже, с деньгами я все-таки переборщил. Триста тысяч рублей золотом и серебром, выделенные из казны для найма гайдуков, оказались суммой поистине астрономической. Весть о щедрости русского царя разнеслась по Дикому полю со скоростью степного пожара, так что под мои знамена пришли воевать и стар, и млад.

    А уж обещание, в случае чего, немного подсобить с оружием — хотя бы самую худую, ржавую сабельку или пищаль выдать бедолаге, решившему подзаработать копейку на государевой службе, — и вовсе привлекло в наш лагерь невероятно огромную массу людей. Беглые крестьяне, разорившиеся шляхтичи, лихие казаки и откровенные авантюристы всех мастей стекались к нам тысячами.

    Глядя на эти пестрые, шумные таборы, мне даже стало весьма любопытно: откуда и почему здесь, на юго-восточных рубежах Речи Посполитой, проживает такое невероятное количество людей? Почему с нашей стороны куда как меньше народа? Разве же татары только нас щипают своими набегами? Или по большей степени нас?

    Сперва эта человеческая река казалась неисчерпаемой. Впрочем, поразмыслив, я понял, что это всё же было субъективное впечатление. Да, там проживало не так чтобы сильно мало подданных польского короля, но уж точно куда меньше, чем первоначально нарисовала моя разыгравшаяся фантазия. Просто звонкая монета вытянула их всех из лесов и хуторов в одно место.

    Вспомнились из истории и восстания гайдуков, этих бедных казаков, или даже скорее крестьян. Попили они кровушки и у польских властей и даже у тех самых казаков.

    — Почему они живут там, а не у нас? — тихо, сквозь зубы произнес я вслух свои мысли, глядя на колышущееся море походных шатров в долине.

    Ехавший чуть позади командующий Южной армией резко подобрался. Зазвенели удила сдерживаемого коня.

    — Прошу простить, Ваше Императорское Величество, но я не расслышал приказа! — громко и четко, с военной выправкой отрапортовал генерал-лейтенант Афанасий Матюшкин.

    Я слегка повернул голову, бросив на старого вояку спокойный взгляд.

    — Извольте успокоиться, генерал. Если я буду отдавать вам приказ, то он прозвучит настолько ясно и громко, чтобы услышали вы его наверняка и без переспрашиваний, — ровным тоном ответил я.

    Матюшкин почтительно склонил голову, отступая на полкорпуса лошади назад. Свита держала дистанцию, понимая, что государь изволит пребывать в задумчивости.

    А мне просто был необходим этот воздух. Я физически не мог долгое время сидеть взаперти в душном походном шатре. Тем более что, даже при безупречной организации постоянных докладов от курьеров, реальной управленческой работы в день набиралось от силы на полтора часа.

    Остальное время сжирала убийственная рутина. Еще три или четыре часа кряду я, меряя шагами ковры, надиктовывал писарям различные прогрессивные законопроекты, черновики будущих реформ и, откровенно говоря, даже художественную литературу — по памяти вытаскивая из прошлой жизни сюжеты, чтобы хоть как-то расшевелить местное просвещение.

    Но, как оказалось, без того, чтобы вечером пообедать с семьей или просто навестить Наташу, мою младшую дочь, мне становилось невыносимо, тоскливо грустно. Ностальгия по домашнему теплу грызла изнутри. Или военные походы — это не мое? Может и не нужен я здесь? Нет, будет еще какая война, без особой надобности, бегать не буду.

    Но есть правило в России: если императору грустно, то начинает грустить и лихорадить вся Империя. Придворные из кожи вон лезли, стараясь сделать так, чтобы государева хандра испарилась. Но устраивать дикие многодневные пьянки, карликовые потехи и массовые пиршества прямо во время военного похода, как это с удовольствием делал мой предшественник в этом теле, я уж точно не собирался.

    Оставалась, как развлечение, верховая прогулка. Тем более, места здесь открывались поразительные, невероятно красивые. Несколько необычные для глаза коренного жителя лесной полосы России, они завораживали своей бескрайностью. Порой я ловил себя на том, что просто не могу оторвать взора, рассматривая эти необъятные просторы.

    Здесь всё решала панорамная перспектива. За одним пластом доступного зрения плавно, словно океанские волны, вырастал другой. Бескрайняя степь, лишь изредка изламываемая небольшими зелеными перелесками и оврагами, создавала потрясающий контраст света и тени. Красота этого края была дикой, первозданной, и то, что она так властно привлекала меня, было вполне объяснимо. Здесь пахло свободой. И богатством.

    Я натянул поводья, останавливая своего скакуна. Свита тотчас замерла за спиной. Я перекинул ногу через седло и слез с коня. Сделал это достаточно бодро и ловко — уж точно не хуже, чем это получилось бы у истинного хозяина этого молодого тела. Болезнь отступила. Да, мочеиспускание порой доставляло неприятные ощущения, но терпимо в целом.

    Мои сапоги мягко утонули в густой, высокой траве, пахнущей полынью и нагретым на солнце чабрецом. Я прошел пару шагов, опустился на одно колено прямо в эту зеленую пену. Достал из ножен на поясе охотничий кинжал и с силой вонзил широкое лезвие в дерн, подрезая пласт земли. Вывернув ком, я отложил нож, зачерпнул землю двумя руками и поднес к лицу.

    — Это же масло, а не земля… — с откровенным, почти религиозным восхищением прошептал я.

    У меня в руках был настоящий эталонный чернозем. Тяжелый, жирный, влажный, черный как смоль. Он рассыпался в пальцах бархатными крупинками, оставляя на коже темный, маслянистый след. Эта земля дышала первобытной, нерастраченной силой. Сколько же тут минералов скопилось за тысячелетия? Ведь никогда, в обозримой истории, на этой земле не выращивали хлеб. Она ждет своего хозяина.

    — Я пришел, — сообщил я одними губами земле. — Теперь все будет иначе. Готовься отдавать.

    Я мял эту теплую почву, перетирал ее между подушечками пальцев, и в моей голове со скоростью щелкающих костяшек счетов складывались цифры, графики и геополитические стратегии. Золото? Серебро? Пушнина? Все это меркло перед тем, что я сейчас держал в горсти.

    Я отчетливо понимал: если системно, с умом и государственным размахом отнестись к процессу освоения этих колоссальных пустующих просторов, если защитить их от набегов и засеять… одна только эта степь сможет кормить не только всю европейскую часть России. С этой земли мы сможем диктовать хлебные цены всей вечно голодающей Европе.

    Я медленно разжал ладони, позволяя черному золоту ссыпаться обратно к корням трав. Империя начиналась не с пушек. Она начиналась вот с этого жирного комка земли. И теперь я точно знал, ради чего мы здесь проливаем кровь. И знал другое, что не позволю себе уйти от сюда. Будем драться за наше будущее, обязательно сытое.

    — Ты только можешь себе представить, Афанасий, — глухо проговорил я, обращаясь к генералу и не стряхивая с пальцев черную, маслянистую крошку. — Какой немыслимый урожай даст эта земля! Она же девственна. Еще ни разу не тронута тяжелым плугом, не вымучена поборами, она до краев полна первозданными соками. А сколько она будет приносить в казну, если подойти к делу с умом? Если удобрять ее по науке — золой, навозом, правильным севооборотом?..

    Я говорил это с искренним, горячим восхищением. В моем голосе звучала страсть созидателя. А вот Матюшкин… Матюшкин меня откровенно не понимал. В его выцветших глазах читалась лишь вежливая, настороженная пустота.

    Жаль, конечно. Но глупо было бы требовать невозможного — встретить в этом времени универсальных людей, которые не только блестяще владеют военным искусством, но еще и глубоко разбираются в макроэкономике и сельском хозяйстве, не так-то легко. Да и, по здравом размышлении, не нужно оно полководцу.

    Самое главное, что я сам отчетливо вижу колоссальные перспективы того аграрного чуда, которое здесь можно заложить. А если копнуть глубже? Под этим черноземом лежат несметные залежи угля и руды — фундамент будущей промышленной базы Донбасса, стальное сердце Империи. Если я понимаю это, да еще и сумею намертво вбить эту мысль в голову своего наследника, Россия станет абсолютным гегемоном. А значит получит больше возможностей для развития внутри себя. Если только этим озаботятся власти, конечно.

    Я медленно вытер испачканные землей руки о белоснежный платок, бросил его в траву и поднял холодный взгляд на горизонт.

    — Но прежде… прежде мы должны вырвать эту заразу с корнем. Разобраться с Крымом. Раз и навсегда, — жестко, словно отрубив, подвел я итог своим мыслям.

    И вот этот кровожадный, лязгающий сталью посыл генерал Матюшкин уловил мгновенно. Его лицо тут же хищно подобралось.

    Я развернулся к лошади и властно махнул рукой Петьке Скорняку, который сопровождал меня в качестве доверенного лица даже в этой, казалось бы, безопасной поездке. Юноша тут же дернулся ко мне, готовясь подставить плечо, чтобы подсадить государя в седло.

    — Не суетись, Петр, не нужно мне помогать, — усмехнулся я, вдевая сапог в стремя и легко, одним слитным движением взмывая на спину жеребца. — Есть еще у меня порох в пороховницах!

    Уже сидя в седле, я поймал себя на ироничной мысли: а ведь Скорняк начинает выполнять при мне обязанности личного денщика ничуть не реже, чем функции доверенного писаря.

    Ну да и ладно. Парень-то из него лепится действительно неплохой. Молодой, цепкий, с голодным до знаний умом и крайне перспективный. Да, он не такой самородок, как Ломоносов, и великим гением в фундаментальных науках Скорняк никогда не станет. Но вот задатки жесткого, деятельного и преданного руководителя высшего звена я в нем уже усмотрел.

    Пусть крутится рядом. Пусть учится, впитывая, как губка, все мои указы, распоряжения, интонации. Да и все те революционные законы и трактаты, которые я, по сути, пишу его руками — он ведь каждый из них пропускает через себя. Сперва пишет под диктовку, потея от непривычных терминов, потом вдумчиво читает, а затем еще и набело переписывает. Так что материал в его голову внедряется намертво. Будет из него толк.

    — Ваше Императорское Величество… — голос Матюшкина внезапно утратил паркетную почтительность, став сухим и рубленым. — Не соизволите ли отдать приказ возвращаться в Изюм? Немедленно.

    Я мгновенно подобрался, отбрасывая прочь все мысли об агрономии и реформах. Мои чувства молчали. Я не видел и не чуял абсолютно никакой надвигающейся угрозы на этих безмятежных, залитых солнцем просторах. Но я был не дурак, чтобы не доверять звериному чутью Матюшкина.

    Этот генерал был не из тех штабных щеголей, что умеют лишь изящно расшаркиваться на паркетах петербургских дворцов — он успел вдоволь похлебать кровавой каши в настоящих войнах. Если его усы тараканьи топорщатся, значит, в воздухе запахло смертью.

    И тут же, словно в подтверждение его слов, степной ветер донес тревожный, прерывистый свист.

    Отряд казаков-разведчиков, который был веером рассыпан на несколько верст во все стороны специально для того, чтобы никакая шальная татарская ватага не обнаружила нас и не ударила исподтишка, подавал экстренный знак опасности. Над дальним холмом тревожно замелькала пика с красным прапорцем.

    Позвоночник обдало холодком. Я сжал поводья, хотя страха по-прежнему не было — лишь ледяная, звенящая концентрация.

    Я резко повернул голову и посмотрел на Корнея Чеботаря, начальника моей личной охраны. Тот, не дожидаясь приказа, уже выхватил из седельной сумки тяжелую медную зрительную трубу, приложил ее к глазу и, замерев изваянием, напряженно вглядывался в струящееся над степью марево, пытаясь рассмотреть причину казачьего беспокойства. Тишина в отряде стала осязаемой. Заскрипели вынимаемые из ножен клинки конвоя.

    — Что там, Корней? — негромко, но так, что услышали все, спросил я, чувствуя, как мир вокруг сжимается до размеров грядущей схватки.

    — Вдали пыль клубится, Ваше Величество! Словно большая конница идет. Нам стоит уходить, — напряженно доложил Корней Чеботарь, опуская подзорную трубу.

    Матюшкин, не дожидаясь моего приказа, тут же начал отдавать резкие распоряжения. Раздались отрывистые команды офицеров, зазвенела сбруя, и тяжелые драгуны начали спешно перестраиваться, беря меня в плотную защитную «коробочку».

    А я замер в седле и прислушался к своим внутренним ощущениям. И с легкой досадой понял, что никакого волнения нет. То самое звериное чувство опасности, которое, наверное, могло бы окончательно вырвать меня из липкой меланхолии последних дней, молчало. Внутри было пусто и холодно.

    Прошло еще минут десять, но я не отдавал приказа отступать. И дело было не только в интуиции. Бежать сейчас было элементарно неполитично. Представьте картину: русский император в панике срывается с места, имея в охранении два отборных полка драгун и четыре полусотни казаков! А что, если врагов там окажется не больше сотни? Получится, что сам государь бежит от одного вида степной пыли?

    Это уже политика чистой воды. Подобная новость распространится по степи со скоростью лесного пожара. А это — неминуемое укрепление духа наших врагов, насмешки европейских послов и крайне неудобные вопросы к мужеству самого императора в войсках. Цари от пыли не бегают.

    И как мне потом диктовать свою волю калмыкам, башкирам? А потом и черкесам, ногаям? У них принимают во внимание только силу.

    И тут, когда драгуны сомкнули ряды настолько плотно, что, появись здесь хоть половина войска крымского хана, они бы об эту стальную стену обломали зубы, донесся крик дозорных:

    — Отбой тревоги! Свои!

    Я криво усмехнулся. Значит, чуйка все-таки работает, как швейцарские часы. А я уж было начал грешить на то, что в дворцовом комфорте перестал воспринимать опасность.

    — Государь, это полковник Изюмского полка возвращается. От его коней пыль столбом стоит, — облегченно выдохнув, сообщил Корней.

    А еще через полчаса я уже видел перед собой полковника Федора Владимировича Шидловского. Того самого своенравного казака, которому, казалось, даже император был не указ — он слишком привык к степной вольнице и к тому, что на этих землях он практически полноправный хозяин.

    Полковник осадил коня прямо передо мной. Он выглядел не просто уставшим, он был страшно потрепан. Камзол изодран, лицо черно от пороховой гари и пыли. Очевидно, что по пути сюда его отряд рубился насмерть. Я скользнул взглядом по его казакам: многие с трудом держались в седлах, кто-то баюкал перевязанную окровавленной тряпкой руку, у других из-под повязок на бедрах сочилась свежая кровь.

    — Успел повоевать, полковник? — негромко спросил я.

    — Так и есть, Ваше Императорское Величество. Порубили три сотни татар, что неподалеку рыскали, разведку вели, — хрипло ответил Шидловский, тяжело дыша. — Но прибыл я из-под Бахмута.

    Я внутренне подобрался.

    — Говори. Что там? — жестко потребовал я.

    — Война там, государь. Настоящая. Более сорока тысяч татар пришло. И с ними четыре тысячи турецких янычар с пушками. Генерал Вейсбах отбил штурмы, заперся в ретраншементах и передал тебе вот это…

    Полковник дрогнувшей рукой вытащил из-за пазухи сложенный, испачканный кровью и грязью лист бумаги и протянул мне.

    Я взял послание, развернул его и впился глазами в торопливые, прыгающие строки.

    «Я понимаю, Ваше Императорское Величество, что я и мои люди — лишь приманка…» — прочитал я, беззвучно шевеля губами. — «Но прошу не сомневаться: я выполню свой долг до конца. Буду стоять насмерть и оттягивать на себя все силы степняков и турок, покуда хватит солдат и пороха…»

    Я медленно опустил письмо на луку седла.

    Чувствовать себя человеком, который расчетливо предает на смерть своих самых верных подданных, оказалось физически тошно. В груди разлилась тяжелая горечь. Вот только эти человеческие эмоции императору нужно было заткнуть куда-нибудь поглубже. Спрятать под железную маску. В этой большой войне всё равно пришлось бы кем-то пожертвовать во имя великой победы. Вейсбах принял этот удар на себя, дав мне самое ценное — время и чистую дорогу.

    Я аккуратно свернул письмо, спрятал его за отворот камзола и резко развернул коня к Матюшкину.

    Генерал-аншеф мгновенно подобрался, выпрямив спину до хруста, являя собой идеальный образец кавалериста, готового выполнить любой приказ. В его глазах горел вопрос.

    Я обвел тяжелым взглядом свою свиту, израненных казаков Шидловского и застывших в ожидании драгун.

    — Хан увяз под Бахмутом. Крым остался без защиты, — мой голос прозвучал над степью холодно и безжалостно, словно удар колокола. — Мы идем на Перекоп! И да поможет нам Бог вытащить главную занозу с тела Отечества нашего.

  

  
    Глава 4

    Бахмут.

    18 мая 1725 года…

    Генерал от кавалерии Иоганн Бернард фон Вейсбах демонстративно выпрямился во весь рост на бруствере, подставляя грудь под пули и стрелы. Вейсбах искренне верил, что только так, глядя в глаза смерти без тени страха, он еще может заставить этих измотанных, готовых рухнуть от бессилия солдат держать строй и сражаться. Да и в глубине души старый генерал уже смирился с тем, что здесь, в этой выжженной степи, ему и предстоит умереть.

    А за бруствером разворачивался ад. Татары закрутили свою знаменитую степную «карусель». Конная лава выстроилась в гигантский ревущий круг. Проносясь на полном скаку мимо восстановленных русских укреплений, всадники обрушивали на окопы тучи стрел, застилая ими само солнце.

    В ответ гремели организованные залпы. Русская пехота, почерневшая от пороха, с потрескавшимися губами и безумными глазами, работала. Стреляли по плутонгам: первая шеренга дает залп, вторая готовится, третья заряжает. Вейсбах знал: в такой методичной огневой дуэли его вымуштрованные солдаты всегда берут верх. Скоро татары не выдержат ливня из русских пуль и отойдут.

    Но в этот раз всё пошло не так. Вопреки здравому смыслу.

    Вместо того чтобы отхлынуть, конная лава вдруг с диким визгом плеснула в разные стороны, расступаясь, словно занавес. И тогда Вейсбах, а вместе с ним и замершие в окопах защитники Бахмута, увидели то, от чего кровь стыла в жилах. Прямо на их истерзанные, малочисленные шеренги, обнажив кривые сабли, в зловещем молчании надвигалась сплошная, бескрайняя стена спешившихся татарских рубак. Враг шел в рукопашную. И их было слишком много.

    — Примкнуть штыки! Всем штыки примкнуть! — сорванными, хриплыми голосами закричали офицеры, мечась вдоль поредевших шеренг.

    Над позициями прокатился сухой, зловещий лязг металла. Измотанные, шатающиеся от усталости и жажды солдаты с почерневшими лицами молча примыкали к стволам мушкетов длинные граненые штыки. Отступать было некуда.

    — Ваше превосходительство, вам следовало бы немедленно покинуть это место, — прохрипел оказавшийся рядом Роман Лаврентьевич Шидловский.

    Глаза молодого казака лихорадочно горели. Его сабля уже была обнажена, а за его спиной тяжело дышала сотня таких же отчаянных, измазанных в крови и саже рубак. Эти люди жаждали либо умереть здесь и сейчас, либо покрыть себя бессмертной славой, попутно набравшись богатых трофеев. И старый генерал, глядя на их дикие лица, не знал, что именно мотивирует этих казаков больше — ведь драться они умели, а татар издавна считали своими кровными, непримиримыми врагами. Обычно думали о трофеях. А как тут? Время думать только о том, чтобы в живых остаться.

    А из-за пелены пыли уже надвигалась невиданная лавина. Тысячи спешившихся татарских воинов, оглашая степь леденящим душу, многоголосым воем, с кривыми саблями наперевес бежали в сторону русских окопов. Их лица, искаженные яростью, сливались в одну сплошную, смертоносную волну.

    На правом фланге непрерывно грохали тяжелые пушечные выстрелы. Там уже образовался широкий, зияющий пролом в хлипкой деревянной стене Бахмута — крепости, за которой толком никто не следил со времен восстания Кондратия Булавина, и теперь старые, гнилые бревна разлетались в щепки под ядрами.

    — Всем уйти с первой линии! Артиллерии — изготовиться! Картечь! — ледяным тоном, перекрывая гул надвигающейся смерти, отдал приказ генерал.

    И сам подал пример. Вейсбах повернулся спиной к бегущему врагу и пошел в тыл. Гордо, с прямой спиной, не переходя на бег, но при этом делая широкие, быстрые шаги. Его спокойствие было гипнотическим. Никто из солдат не смел обогнать идущего шагом генерала, паники не случилось, но из-за этого возникла роковая заминка.

    Когда первые, самые быстрые татары добежали до русских ретраншементов, они застали там отстающих защитников. Степные воины с хищным воем прыгали в окопы, спотыкались о разбитые фашины и трупы, рубили острыми клинками спины не успевших отойти русских солдат, но упорно перли вперед, ослепленные запахом крови.

    — Бах! Бах! Бах!

    Русская артиллерия ударила в упор ровно в тот миг, когда Вейсбах, спрыгнув во вторую траншею, дал отмашку артиллеристам.

    Свинцовый шторм превратил первую линию в кровавое месиво. Тяжелая картечь на таком расстоянии пробивала по три-четыре человека насквозь. Она в клочья рвала татар, сметая их целыми рядами, но… она же выкашивала и тех русских солдат, что не успели вовремя отбежать. Вейсбах смотрел на это, стиснув челюсти так, что заболели скулы. Жуткий, бесчеловечный размен, но без него пала бы вся линия обороны.

    Татары, оглушенные чудовищным залпом, заколебались. Перед пушками мгновенно выросла стена из изувеченных тел. Уцелевшие стали затравленно оглядываться: идти с голыми саблями на плюющиеся огнем жерла никто не хотел. Все знали, что это верная смерть.

    Но их гнали вперед. Сзади напирали новые тысячи. И уже через минуту смятение сменилось новой вспышкой фанатичной ярости. Им нужно было смести русских с этой ненавистной крепости любой ценой.

    — Ба-бах! — новый выстрел пушек.

    И снова смерти, опять горы трупов степных воинов. Но они шли…

    Быстрее! Вперед! Ведь немало крымско-татарских отрядов уже обошли укрепления Бахмута и устремились вглубь, в сторону беззащитных русских деревень и сел. Там сейчас начиналось самое главное веселье. Там можно было безнаказанно грабить, жечь, собирать и вязать в длинные колонны гяуров, чтобы вести ясырь на невольничьи рынки Кафы.

    Но увести огромный полон мимо не взятого Бахмута, оставляя у себя в тылу живой русский гарнизон, было бы самоубийством. Так что эту крепость нужно было взять обязательно, если они вообще хотели вернуться в ханство с добычей.

    Картечь не остановила татар. Она их только замедлила. Как степным мурзам удалось заставить своих воинов массово пойти в такую мясорубку пешими, прямо на пушки — для генерала Вейсбаха оставалось непостижимой загадкой.

    Но он умел смотреть правде в глаза. Вейсбах видел: позицию удержать не получится. Порох был на исходе, стволы орудий раскалились докрасна, а люди еле стояли на ногах. Не в этот раз.

    — Ваше превосходительство, отряд готов к прорыву, лошади оседланы, — тяжело дыша, доложил генералу подбежавший адъютант. Лицо офицера было серым от пыли и отчаяния. — Вы должны сохранить свою жизнь. Вы выполнили приказ.

    Фон Вейсбах только коротко кивнул. У него был четкий приказ императора: в глухую осаду не садиться, по возможности — отойти на соединение с главными силами. Но при этом он должен был стянуть на себя как можно больше сил врага, выдержать первые, самые страшные удары. Заставить орду умыться кровью. И он это сделал. Восемь штурмов. Горы трупов перед траншеями. Теперь Бахмут можно было оставить.

    — Передайте мой приказ парламентерам: пускай протрубят в рог, вывесят стяги. Мы готовы на переговоры. Но… пали! — кричал генерал.

    Слаженный выстрел первой линии пехоты разрядил ружья, потом вторая. После в ход пошли и гранаты. И… звон стали.

    Да, представители татарского войска уже подходили утром. Они запрашивали капитуляцию крепости, понимая, что штурм обходится им слишком дорого. Ханские посланники даже клялись, что дадут русским выйти со своими знаменами и оружием и отправиться туда, куда те пожелают, лишь бы только они добровольно оставили этот проклятый Бахмут.

    И генерал, возможно, был бы даже готов рассмотреть эти условия. Если бы только хоть на секунду верил в честь тех, кто давал эти клятвы. Вейсбах знал: как только его измотанные солдаты выйдут в чистое поле, их просто вырежут, а офицеров продадут в рабство. Так что уходить нужно с силами, на которые измученные татары не рискнут напасть. Так что…

    — Ба-бах! — выстрелили мортирки, засылая гранаты в гущу врага.

    Нет, переговоры были лишь ширмой. Ему нужны были эти полчаса тишины, чтобы сформировать ударный клин и прорубить себе путь сквозь вражеское кольцо.

    Однако Вейсбах, как опытный вояка, прекрасно понимал непреложный закон войны: чтобы начать переговоры, нельзя просить о них с приставленным к горлу ятаганом. Врага нужно было заставить остановиться. Отбросить его назад, заставив захлебнуться собственной кровью. И ради этих спасительных минут тишины генерал бросил в пылающую топку свой последний резерв.

    — Резерв! Вводите резерв! — кричал Вейсбах.

    Пять сотен бойцов сводного усиленного батальона. До этого момента они томились в резерве, сквозь пороховой дым наблюдая за тем, как на валах гибнут их товарищи. Они стояли, до скрипа скрежеща зубами, до побеления костяшек сжимая кулаки и древки пик, но без приказа не смели сдвинуться с места. И вот теперь, когда прозвучала команда, эти пятьсот глоток издали единый, первобытный рык и рванулись вперед, в самое пекло.

    Генерал Вейсбах был европейцем, но за годы службы он успел изрядно набраться опыта и начал разбираться в суровых реалиях Малороссии и Слобожанщины. Он на собственной шкуре выучил, чего в бою стоят степные казаки, и главное — понял, где и как их дикая, необузданная ярость работает лучше всего.

    То, что сейчас происходило у второй линии обороны, было не просто контратакой. Отдельные группы сводного батальона по сути сдавали кровавый экзамен на профпригодность — и за себя, и за генерала, решившегося на столь нестандартный тактический прием.

    Врага встретило не классическое монолитное каре или вытянутая пехотная линия, к которой привыкли европейские армии. Вейсбах бросил в бой рой мелких, спаянных тактических групп. Солдаты работали «десятками».

    Это была жуткая, методичная пляска смерти. Трое стрелков с тяжелыми пистолетами или короткими мушкетонами выходили вперед, в упор разряжали стволы, заряженные дробью, в лица набегающих татар, пробивая в их толпе страшные бреши, и тут же ныряли за спины своих.

    На их место мгновенно вставали пятеро пехотинцев с тяжелыми ружьями и примкнутыми гранеными штыками. Они не стреляли — они использовали свои фузеи как копья, создавая непреодолимую железную щетину. Этот штыковой забор рвал дистанцию, не давая татарам пустить в ход короткие кривые сабли, и обеспечивал стрелкам позади те самые драгоценные секунды на перезарядку.

    А в узкие щели между штыками, словно демоны из преисподней, выскакивали двое казаков. Вооруженные длинными пиками и тяжелыми саблями, они наносили молниеносные, смертельные удары по увязшему в штыках врагу и тут же отскакивали назад.

    Такие автономные боевые «ежи» демонстрировали подавляющее преимущество даже в плотной свалке против многократно превосходящего числа врагов.

    Началась страшная, монотонная работа по перемалыванию человеческого мяса. Те из татар, кому удавалось чудом прорваться сквозь картечь ко второй линии обороны, прямо под бревенчатые остатки стен Бахмута, тут же разбивались о русскую тактику. Не то чтобы эти «десятки» были абсолютно неуязвимы, но к ним нужно было приноровиться, найти слабое место. А как это сделать в удушающей тесноте, когда в лицо тебе летит свинец, в живот целит штык, а сверху обрушивается казачья сабля? Татары накатывались на эти ощетинившиеся кучки — и обламывали зубы.

    Но несмотря на тактическое превосходство, русские силы таяли. Забирая за одну свою жизнь жизни троих, а то и пятерых степняков, солдаты всё равно получали раны. Скользящий удар саблей по бедру, пробитое копьем плечо… В этой сдавленной со всех сторон мясорубке упасть или даже просто оступиться означало верную смерть — затопчут свои же. Выбраться из этого водоворота раненым было физически невозможно.

    И всё это время над пороховым чадом, на длинном шесте безвольно висел условленный белый флаг. Он должен был демонстрировать крымскому хану, что русские готовы к переговорам. Но никто не смотрел наверх. Сколько еще крови должно было впитаться в эту иссушенную землю, чтобы ослепленный яростью враг решился остановить бойню?

    Земля Бахмута скрылась из виду. Русские пехотинцы, казаки и крымские татары (турки, как обычно, предпочитали не лезть в грязную рубку, с комфортом наблюдая за резней в подзорные трубы с безопасных холмов) в буквальном смысле скользили по щиколотку в липкой, черной крови. Бойцы спотыкались о скользкие, вывалившиеся из разрубленных животов внутренности.

    Горы изувеченных тел устилали подступы к крепости, и именно эта чудовищная стена мертвецов становилась главной причиной, почему татарская атака окончательно захлебывалась. Остервенелые степные воины уже не могли добраться до русских штыков. Они вязли в трупах, спотыкались о тела своих же соплеменников, лежащих друг на друге в три-четыре слоя, падали на них, и тут же получали пулю или удар штыком сверху. Штурм тонул в собственной крови.

    Именно эта чудовищная баррикада из человеческого мяса, намертво сковавшая атаку противника, позволила русским солдатам сделать еще один, спасительный залп. Потом еще один… И еще.

    А затем татары, издав глухой, отчаянный вой, отхлынули. Как кровавая волна, разбившаяся о гранитный утес, они покатились назад, оставляя на склонах тысячи своих убитых и умирающих.

    Над полем боя повисла тяжелая, звенящая в ушах тишина, прерываемая лишь стонами раненых. Генерал Вейсбах тяжело оперся о парапет и посмотрел на то, что еще утром представляло собой систему оборонительных сооружений Бахмута. Эту хлипкую крепостцу строил не военный инженер. Ее спешно возводил оказавшийся здесь рудознатец, геолог и изыскатель Краснов. Человек сугубо штатский, но, как оказалось, грамотный во многом: когда пришли первые донесения о движении степной орды, именно он расставил фашины и велел копать глубокие рвы.

    Но теперь все эти рвы, все ретраншементы и волчьи ямы до краев были устланы телами. Вейсбах, старый служака, прошедший не одну кампанию на своем веку и славно рубившийся под самой Полтавой, вдруг поймал себя на леденящей мысли: такого первобытного ужаса и такого ожесточенного, самоубийственного сопротивления он еще не видел. Полтава была триумфом линейной тактики. Здесь же была чистая, незамутненная бойня.

    Ветра не было. Раскаленный воздух стоял неподвижно, и генерал вдруг начал принюхиваться. Запах пороховой гари, железа, вспоротых кишок и человеческих испражнений был ему отлично знаком. Любое поле боя пахло именно так. Но сейчас к этой тошнотворной смеси примешивалось нечто иное. Что-то тонкое, гнилостное, от чего по спине пробегал могильный холодок.

    — Так пахнет сама Смерть, — прошептал он по-немецки, уловив в воздухе это зловещее, метафизическое присутствие, которого никогда раньше не ощущал даже после самых жестоких баталий.

    Генерал с силой мотнул головой, прогоняя дурной морок. Расслабляться не было причин. Враг лишь отступил, чтобы перевести дух. Нужно было завершать начатое.

    — Потери, господин Шидловский! — Вейсбах обернулся. В этот раз он не приказал, а скорее глухо попросил есаула сообщить дурные вести.

    — Больше полутора тысяч полегло, ваше превосходительство. У нас на ногах осталось всего шестьсот человек, — замогильным, сорванным голосом ответил Шидловский. Лицо молодого казака напоминало серую маску из пепла и засохшей крови.

    Генерал опустил глаза. Ему вдруг стало нестерпимо стыдно. Стыдно за то, что из этих уцелевших шестисот бойцов ровно сотня — это его личная охрана. Тяжелые кирасиры, закованные в броню, которые так ни разу и не вступили в бой. Всю эту дьявольскую пляску они протомились в седлах за укрытиями. Да, оправдание было железным: тяжелой кавалерии в узких окопах просто негде было развернуться, там они стали бы легкой мишенью для татарских стрел, а не хищниками. И всё же это жгло офицерскую совесть.

    — Пушки заклепать и сломать лафеты! Порох разобрать всем — брать столько, сколько смогут унести в седельных сумках. Свинец — туда же! Еды взять на два дня пути, в крайнем случае на три, но лучше выкиньте сухари и забейте сумки порохом! И все заминировать. Пусть кто-то… добровольно… но останется и зажжет веревку, взрывая все и всех, — отдавая этот приказ, генерал Вейсбах внутренне ломался.

    Он еще никогда в жизни не отступал. Он никогда не сдавал доверенных ему городов и фортеций. Да, Бахмут было смешно называть настоящей крепостью — так, наскоро сколоченный укрепрайон без высоких каменных стен, бастионов и нормальных батардо. Но для генерала это всё равно означало одно: сдача позиций.

    Уже очень скоро все те, кто мог держаться в седле, были верхом. Тяжелораненых, кого еще был шанс довезти живыми, плотно уложили в скрипучие телеги, запрягая в каждую сразу по два коня.

    И вся эта израненная, оборванная, но не сломленная кавалькада, не дожидаясь начала официальных переговоров, с грохотом вылетела из разбитых ворот Бахмута, устремляясь на север, к Изюму. Пять татарских парламентеров, с белыми бунчуками неспешно ехавших к крепости от ставки хана, в шоке остановили коней. Они провожали взглядами прорывающуюся русскую колонну, то и дело растерянно оборачиваясь в сторону своего лагеря.

    А в лагере крымский хан Менгли II Гирей, увидев в подзорную трубу уходящих русских, побагровел от ярости. Он вскочил, собираясь отдать приказ бросить всю легкую конницу в погоню, догнать, вырезать до последнего человека за то унижение, что они здесь испытали!

    — Прошу тебя, брат, не надо… — раздался сзади хриплый голос.

    Раненый в плечо, с наспех наложенными на переломанную ногу лубками, на носилках полулежал калга Селямет — второе лицо в государстве, главнокомандующий татарским войском. Он посмотрел на хана снизу-вверх не просто серьезно, но с мрачным вызовом.

    — Если мы сейчас ударим им в спину, они ощетинятся штыками и заберут с собой в ад еще тысячи две наших нукеров. Тебе мало того, что пятнадцать тысяч славных воинов уже гниют под этими проклятыми бревнами и никогда не вернутся домой в Крым⁈

    Хан скрипнул зубами, но промолчал. Рука, сжимавшая рукоять сабли, бессильно опустилась. Орда была обескровлена.

    Крымские татары опасливо, полные суеверий, входили в крепость. Медленно, не организованно.

    Иван Кротов лежал. У него было множество ран, турецкая пушка еще два дня назад выпустила ядро, которое вырвало правую ногу до колена. Но он жил… одной жаждой мести и жил.

    И вот они — враги… рядом горела лампада. Иван протянул трут, к которому были привязаны другие, ведущие ко многим, оставленным в разных концах крепости бочкам с порохом.

    — Ба-ба-бах! — прогремела череда взрывов, окончательно обрушивая все, что еще оставалось в Бахмуте, подгребая под собой многих степных врагов России.

    И… самого Ивана Кротова.

    А в нескольких верстах от пылающего Бахмута генерал Вейсбах натянул поводья, останавливая своего коня. Он обернулся, достал тяжелую зрительную трубу и всмотрелся в дрожащее марево горизонта, туда, где должна была находиться ставка крымского хана. Погони не было. И старый солдат нутром, кожей почувствовал то, что сейчас происходило во вражеском стане. Татары дрогнули. Их хребет надломился.

    Вейсбах вдруг отчетливо понял: если бы прямо сейчас к защитникам Бахмута подошло хотя бы пять тысяч свежих русских солдат с артиллерией или полки слободских казаков — они бы в чистом поле смели, раздавили и втоптали в грязь всю эту кичливую орду. Орду, которая по старинке пришла на русские земли, наивно полагая, что может безнаказанно грабить, жечь и уводить полон, как сто лет назад.

    Но те времена безвозвратно канули в Лету. Россия вгрызалась в эту землю штыками, и вырвать ее отсюда степнякам было уже не по зубам.

    — Мы просто немного не доработали… — тихо констатировал факт генерал, складывая зрительную трубу. — Все, кроме того храбреца, Ивана.

    Он развернул коня, тронул его шпорами и галопом устремился на север, во главу отходящей колонны. Впереди был Изюм, и война для него еще не закончилась.

  

  
    Глава 5

    Перекоп.

    27 мая 1725 года.

    В тусклом, дрожащем свете походных фонарей генерал-лейтенант Матюшкин тяжелым, воспаленным от бессонницы взглядом изучал разложенные на столе карты Перекопа. Он скрупулезно, линию за линией, сверял схемы, добытые агентурой в Крыму еще по весне, с теми кроками, что бросили ему на стол измазанные в степной грязи разведчики буквально пару часов назад.

    Всё совпадало. До последнего оврага и изгиба вала.

    Это означало, что утвержденный ранее план штурма корректировке не подлежит. Войска пойдут туда, куда намечено. И всё же в глубине души старого служаки ледяной змеей ворочалось сомнение: одно дело рисовать стрелы на бумаге, и совсем другое — гнать живых людей на древние, пропитанные кровью укрепления.

    — Не извольте сомневаться, господин генерал-лейтенант, всё сладится, — раздался из полумрака шатра густой, спокойный бас Лаврентия Шидловского.

    Матюшкин поднял глаза на казачьего полковника. Они знали друг друга давно. Еще в те времена, когда Матюшкин, будучи генерал-майором, направлялся на Каспийский театр военных действий, он заезжал в Изюм по личному поручению Государя — брать слободских казаков.

    Тогда их встреча обернулась шумным, диким разгулом: с жаркой баней, до одури пьяным застольем, откровенным блудом и реками горячительных наливок. Но сейчас всё было иначе. Лицо Шидловского, изрезанное морщинами и шрамами, оставалось по-военному суровым, превратившись в маску хладнокровного хищника. В отличие от многих паркетных офицеров, работать с Шидловским Матюшкину было на редкость комфортно — казак понимал войну нутром.

    Был своенравным, не без этого. Но вот было у Федора Шидловского, как и у многих казаков: с кем пил и при ком грешил — тот, почитай, что и родич. А кто еще и в фаворе у государя… Так что проблем с подчинением не было.

    — Ты должен сделать многое… Если выйдешь в тыл, то мы победили, — сказал Матюшкин.

    — Зайду!

    — Ну, тогда с Богом. Начинаем, — на тяжелом выдохе, словно принимая на плечи невидимый крест, произнес Матюшкин.

    * * *

    Полковник Мориц Саксонский ехал в седле, держа спину неестественно прямо. За ним, мерным, вбивающим пыль в землю шагом, надвигалась на Перекоп пехота. Не только его Новгородский полк, но и приданные для удара Ладожский и Псковский полки. Линия атакующих была не идеальной — степной рельеф ломал строй, — но дисциплина держала шеренги в грозном напряжении.

    Атака разворачивалась на самом западном участке восьмикилометровой линии обороны. Именно здесь, как железобетонно подтвердила ночная разведка, находилась «ахиллесова пята» Перекопа.

    Справедливости ради стоило признать, что вся оборонительная линия татар сейчас представляла собой зрелище если не жалкое, то близкое к тому. Она напоминала тяжелобольного, изможденного старика, которому давно не давали ни еды, ни лекарств.

    Но если бы гарнизон был большим… Перекоп мог бы ожить и огрызнуться тысячами стволов, если бы крымский хан, веками привыкший лишь к набеговой, наступательной тактике, хоть немного заботился о стратегии глухой обороны. Ну и немногочисленным туркам, как и командующему Перекопом, турке, Мехмед Паше, не было особого дела до обновления и укрепления крепости. Важно было только освоить бюджеты, причем стребовать и с Константинополя и с хана.

    Татары, конечно, пытались огрызаться еще на подступах к Перекопу. По мере приближения русских колонн они пытались применить тактику выжженной земли: поджечь степь и засыпать падалью те немногочисленные колодцы, что встречались на пути. Но план провалился.

    Государь словно в воду глядел, отдавая жесткий приказ: пустить вперед летучие отряды из регулярной кавалерии, усиленные злыми, быстрыми казаками. Они клиньями врезались в степь, с ходу захватывая пригодные оазисы и источники, отбрасывая прочь мелкие — в лучшем случае по полсотни сабель — крымские разъезды. Да и поджечь сочную майскую траву, густо напитанную недавними проливными дождями, оказалось физически невозможно.

    Из всего ста тысяч воинов, которые могло бы выставить Крымское ханство, а это абсолютно со всеми, кто умеет держать оружие в руках, почти половина ушла в набег. Еще некоторая часть была в степи на «охоте». Остальные дома, или несли службу в ханских городах. Тотальной мобилизации не случилось. Хотя по нынешним временам много воинов поднялось.

    Однако, на Перекоп сил не хватало. Только здесь должно стоять не менее тридцати тысяч воинов. Так что и не хватало тех, кто смог бы осуществить тактику выжженной степи, ну или как ее еще называли — «скифскую».

    Благодаря этому русские кони подошли к позициям врага относительно сытыми, а люди — бодрыми. Санитарных потерь от желудочных хворей, вечного бича степных походов, почти не было. Интенданты не поскупились на уксус: солдаты пили воду только смешанной с ним, либо щедро плескали во фляги крепкое хлебное вино. Жесткая дисциплина кипячения и обеззараживания позволила армии пересечь огромное степное пространство и выйти к валам Перекопа единым, полнокровным кулаком. А еще сперва всю воду исследовали, а уже после употребляли. И бочки с водой обязательно шли в полках, а вода сохранялась по морским принципам.

    Мориц Саксонский привстал на стременах. Впереди сквозь утреннюю дымку уже чернели земляные укрепления врага. Дистанция сократилась до критической. Можно ускоряться и открывать огонь. Триста пятьдесят шагов? Немыслимо, чтобы с такого расстояния рассчитывать поражать врага. Но не в этот раз.

    — Начать! — громко, с резким акцентом, но безукоризненно по-русски рявкнул полковник.

    Команда покатилась по рядам. И те, кому предназначался этот первый, самый важный приказ, вышли вперед. На изготовку ушла ровно минута.

    А затем тишину разорвало.

    — Бах! Бах-бах-бах! — сухо, зло и раскатисто ударил залп.

    Это заговорили не обычные гладкоствольные фузеи. Это работали винтовки. Сто отборных стрелков в полку Морица Саксонского вскинули к плечам нарезное оружие, заряженное новой, секретной императорской пулей — тяжелой, конусной, с расширяющейся свинцовой юбкой, которая вгрызалась в нарезы ствола, обеспечивая невиданную дальность и точность. Еще полсотни таких винтовок Мориц скрепя сердце передал Шидловскому, когда тайну нового оружия пришлось раскрыть атаману ради общего дела.

    Двести шагов до вала. Для старых ружей — смех, а не дистанция, можно прогуливаться, почти не боясь быть убитым. Для новых винтовок — смертный приговор защитникам. Залп ушел в цель, и от того, удастся ли прорвать Перекоп этим свинцовым дождем, сейчас зависела судьба всей крымской кампании.

    И не прорваться русские полки просто не имели права. Назад пути не было. Их побратимы, сложившие головы под Бахмутом, уже заплатили самую страшную, кровавую цену за то, чтобы эта армия смогла подойти вплотную и ударить в самое сердце извечного врага. Того самого врага, что веками терзал окраины, кто загубил в невольничьем рабстве сотни тысяч православных душ и досуха обескровил целые области великой державы. В каждом примкнутом штыке сейчас стыла вековая жажда справедливой мести.

    В предрассветный час густая мгла еще скрывала порядки наступающих, но татарские защитники Перекопа сами оказали русским услугу. Желая согреться и разогнать тьму, они разожгли на гребне земляных валов десятки костров. На фоне этого пламени их силуэты вырисовывались идеальными мишенями. Ориентируясь на эти огни, стрелки с нарезными винтовками начали хладнокровно выбивать противника с немыслимой для гладкоствольных ружей дистанции — в триста пятьдесят шагов.

    Тяжелой артиллерии на этом участке не было — турки стянули все немногочисленные пушки к двум центральным крепостям. Да и регулярной турецкой пехоты здесь почти не стояло. Оборону держали спешенные татарские воины. Оказавшись без коней, в глухой позиционной обороне, степняки чувствовали себя словно без рук. Понимания правильного пехотного боя у них не существовало вовсе.

    Когда первые пули начали со смачным чавканьем рвать плоть, на гребень вала массово выскочили любопытствующие — татарские десятники и их турецкие надсмотрщики, пытавшиеся в темноте разглядеть, какая неведомая сила бьет их с такого расстояния. Их силуэты на фоне костров тут же ловили в прицелы русские стрелки. Один за другим защитники с пробитыми головами и грудными клетками валились в ров. Очень скоро желающих высовываться из-за укрытий не осталось.

    — Прекратить огонь! — резко скомандовал по-французски Мориц Саксонский. Переводчик тут же гаркнул приказ на русском, и стрелки из винтовок замерли.

    Расходовать драгоценный боеприпас по спрятавшемуся врагу не было смысла. Главное они сделали — подавили волю. Татары попытались огрызаться, пуская тучи стрел, но так как в темноте они не видели, где именно находятся русские линии, стрелы шли навесом, вслепую. Они падали абы куда, лишь изредка, с глухим стуком вонзаясь в землю или щиты, не причиняя серьезного вреда мерно шагающей ко рву пехоте.

    * * *

    — Ну что, хлопцы… Пошли, — негромко, но так, что услышал каждый, произнес Федор Владимирович Шидловский.

    Полторы тысячи казаков — в основном слободских и донских, разбавленных лихими запорожцами, почуявшими запах знатной добычи, — ждали этого приказа. Шидловский с мрачным удовлетворением наблюдал, как во мраке его воины споро, без единого лишнего звука вяжут принесенные на горбу бревна.

    Они находились на восточной окраине, у берегов гнилого озера Сиваш. Отсюда Перекоп прикрывали лишь две небольшие крымско-татарские заставы. Вернее, прикрывали еще час назад. Всех наблюдателей уже бесшумно вырезали пластуны — особо ловкие и жестокие казаки-разведчики.

    Они подобрались к заставам в тот самый предрассветный час, когда сон особенно сладок и тягуч. И пусть сделать всё идеально тихо не вышло, и пара предсмертных воплей всё же разнеслась над гладкой, маслянистой поверхностью озера — на помощь к мертвецам уже никто не придет. Немногочисленная свора защитников Перекопа сейчас намертво прикована к западному флангу, где Мориц Саксонский имитирует лобовой штурм.

    Конечно, эту крепость можно было взять и в лоб. Тридцать тысяч русских штыков против шести тысяч татар и горстки турок — с таким чудовищным перевесом можно было просто смести укрепления солдатской массой по всей линии вала. И турки наверняка думали именно так, в панике гоняя свои резервы вдоль стен, чтобы купировать назревающий лобовой прорыв. Но русский штаб решил сберечь кровь солдат, ударив в мягкое подбрюшье.

    Плоты были связаны почти моментально. Те, кому не хватило места на бревнах, действовали проще: раздевались донага, увязывали одежду, порох и оружие на небольшие связки камыша и, ёжась от обжигающего холода, спускались в соленую воду Сиваша. Без всплесков, работая руками под водой, полторы тысячи теней вплавь и на плотах неумолимо приближались к противоположному берегу, чтобы ударить врагу прямо в спину.

    Двигались тяжело. Не быстро. Густая, пахнущая сероводородом и гнилью жижа Сиваша цеплялась за ноги, засасывала днища наспех сколоченных плотов. Воины старались работать как можно интенсивнее, до ломоты в плечах орудуя веслами и отталкиваясь длинными шестами от вязкого, неглубокого дна. Осторожность боролась со спешкой: вдалеке, над линией укреплений Перекопа, уже вспухали красные сполохи. Раздались первые сухие трески винтовочных выстрелов, за которыми последовал гулкий грохот разрывов.

    Русская армия пошла на решительный штурм.

    * * *

    Мориц Саксонский, он же Борис Августович, как его звали на русский манер, галопом скакал на разгоряченном коне вдоль линии рва. В ушах еще звенели жесткие наставления тестя — самого Императора: не лезть на передовую, не подставлять лоб под пули. Его главным оружием должны были стать холодный рассудок и своевременные приказы. Но бешеная кровь брала свое, молодой адреналин требовал выхода.

    Мориц находил для себя удобное тактическое оправдание: видя своего командира в самом пекле, под обстрелом, солдаты, штурмующие этот наименее укрепленный, но всё же смертоносный участок, вдохновятся на настоящий подвиг.

    — Вжих! — коротко и зло просвистел рассекаемый воздух.

    Тяжелая татарская стрела с железным наконечником с влажным хрустом вонзилась в бедро Морица. Командира дернуло в седле. Болевой шок еще не наступил, но нога мгновенно онемела.

    Охрана сработала с поразительной скоростью. Один из телохранителей, здоровенный гренадер, с силой ухватил коня за уздцы, осаживая животное на дыбы, чтобы конь не испугался запаха крови и не понес. Двое других буквально выдернули раненого полковника из седла, стараясь перехватить его как можно бережнее, чтобы не обломить древко стрелы в ране.

    — Пустите! Со мной всё хорошо! Оставьте меня! — хрипел Мориц, вслепую отмахиваясь от солдат и пытаясь вырваться из их жесткого захвата.

    — Приказ Государя — сберечь вашу жизнь любой ценой, ваше высокопревосходительство! — тяжело дыша, огрызнулся командир охраны Степан, прижимая полковника к земле за спасительным бруствером.

    Степан был бледен. Он уже предвкушал трибунал или кнут за свой промах — не углядел, не выстроил лошадей так, чтобы полностью закрыть телами импульсивного командира от навесного обстрела.

    А штурм тем временем набирал страшные обороты.

    Элитные стрелки с нарезными винтовками рассыпались по флангам. Прячась за редкими валунами, земляными кочками и чахлым степным кустарником, они методично, без суеты выцеливали каждого, кто пытался высунуться с татарской стороны. Их огонь был убийственно точен.

    Под этим прикрытием к краю рва устремились рабочие команды. Солдаты, надрываясь от тяжести, десятками скидывали вниз фашины — плотно увязанные связки хвороста, — а следом летели тяжелые мешки с песком и землей. Природа сама подыграла русским: на этом участке ров не был особенно глубоким из-за недавних весенних оползней, обрушивших часть грунта. Переправа росла на глазах.

    И в этот момент в дело вступило оружие, которое еще в битве под Полтавой доказало свою чудовищную эффективность. Гренадеры вышли на огневой рубеж. Они с силой втыкали тяжелые сошки ручных мортирок в землю, задавали угол возвышения и пускали в ход фитили.

    Небольшие, но начиненные злым порохом чугунные гранаты по высокой дуге перелетали через гребень вала и падали прямо на головы защитникам. Загрохотали разрывы. Земля дрогнула. Татары, по привычке сбивавшиеся в плотные группы для рукопашной рубки на валу, оказались идеальной мишенью. Осколки косили их десятками, превращая оборонительные порядки в кровавое месиво.

    Среди степняков начала расползаться паника. Если бы не подоспевшие в этот момент две сотни регулярных турецких пехотинцев, которые ударами прикладов и янычарских тесаков принялись гнать татар обратно на позиции, оборона рухнула бы прямо сейчас. Ужас перед русским артиллерийским катком был непреодолим.

    Подобная картина, пусть и с меньшим напором, разворачивалась по всей восьмикилометровой линии Перекопа. Лже-атаки и демонстративные штурмы распыляли силы турецкого командования. Враг метался, не в силах понять, где готовится главный прорыв, и не решаясь снять резервы ни с одного из участков.

    — Вперед! За мной! — хрипло кричал бледный, потный от боли Борис Августович.

    Охрана, поддавшись его ярости, подняла носилки на плечи. Командующий возвышался над полем боя, обозревая хаос сражения и подгоняя своих людей.

    Но этот порыв был уже не обязателен. Русская военная машина набрала инерцию. Офицеры и рядовые, одуревшие от запаха пороха и крови, сами видели, что ров заполнен. Пора было заканчивать дело.

    Слитным, страшным в своей неотвратимости потоком, ощетинившись тысячами штыков, русские полки хлынули через засыпанный ров и начали карабкаться на крутой, осыпающийся склон вражеского вала.

    ВНИМАНИЕ!

    Друзья! Наша книга сегодня (19.05) выходит. Зайдите, пожалуйства, поддержите. Спасибо!

    https://author.today/reader/593798/5675165

    Я очнулся в мае 1942-го. Теперь это моя война. И я сделаю всё, чтобы спасти тех, кого не спасли. А может и больше.

    https://author.today/reader/593798/5675165

  

  
    Глава 6

    Перекоп

    27 мая 1725 года

    Высадка у озера давалась большой кровью. Первые казаки, сумевшие пересечь гнилое озеро вплавь, держась за гривы своих храпящих от ужаса и холода коней, на которых было много соли, едва нащупывали ногами илистое дно, как тут же получали в грудь стрелу или тяжелую свинцовую пулю. Берег встретил их огнем.

    Вода вокруг передовых бойцов мгновенно вскипала багровыми бурунами. На какой-то страшный миг показалось, что высадка захлебнется, что татары прямо сейчас, как в тире, хладнокровно перестреляют весь озерный десант, не позволив русским зайти в тыл оборонительной линии Перекопа.

    Но из утренней серой дымки уже выплывали неуклюжие, тяжело груженные плоты. На них закрепилась немногочисленная, но смертоносная элита — штуцерники. Точнее прямо сейчас эти воины, с каждым метким выстрелом, обрастали элитарностью. Возможно завоевывали своим мастерством возможность стать гвардией.

    Этих бойцов отбирались тщательно, не было ни одного, кто не отличался бы отличным глазомером, солдатской выучкой и дисциплиной. Ну и меткостью, конечно.

    И штуцерники не заставили себя ждать. Еще издали, с покачивающихся на воде бревен, они начали методично, выстрел за выстрелом, отрабатывать по скапливающемуся на берегу врагу.

    Артиллерии у татар здесь не было. Четыре неповоротливые турецкие пушки сейчас натужно, увязая колесами в солончаке, тащили в сторону озера на конной тяге, но они катастрофически не успевали к началу бойни.

    И тут сквозь камыши прорвался главный, самый большой плот. На его носу, расставив ноги и демонстрируя поистине дьявольскую смелость, стоял во весь рост Федор Владимирович Шидловский. Он не прятался не боялся ни черта, ни Бога, ни роя вражеских стрел. Его фигура, возвышающаяся над водой, стала магнитом для взглядов — и своих, и чужих.

    Повинуясь взмаху шидловской сабли, с плота ударил слитный, гулкий залп. Штуцерники продолжали свою смертоносную жатву, выбивая десятников и командиров врагов. Немногочисленные татарские стрелки, вооруженные устаревшими гладкоствольными фитильными ружьями, просто не успевали перезаряжаться, чтобы вести плотный заградительный огонь. Видя, как один за другим с пробитыми головами валятся в грязь их соратники, степняки дрогнули. Сначала подались назад задние ряды, а затем с десяток воинов и вовсе бросили оружие и побежали прочь, прочь от этого проклятого берега.

    Ну а когда бежит десяток только авторитетный командир может сдержать от бегства сотню. И такого офицера тут не оказалось. Расслабились турки и татары сидеть на Перекопе и не знать войны. Обросли они разного рода маркитантами, устроили целый рынок, который не многим уступал рынку Гизляра, хоть и далеко было ему до того базара, что имел город Кафу.

    А в это время из воды, как разъяренные водяные демоны, выходили всё новые и новые сотни казаков. Требовалось закрепиться любой ценой. И воины готовы были эту цену заплатить.

    Оказавшись на суше, казаки и немногочисленные приданные Шидловскому роты регулярных войск, тут же падали в грязь, умудряясь использовать туши своих убитых коней как брустверы. Из-за этих импровизированных кровавых укрытий они открывали ответный огонь, страшно мстя за боевых товарищей, чьи тела сейчас качались на волнах Сиваша.

    Плацдарм стремительно расширялся. Казаки отвоевали первые сто кровавых шагов вдоль берега. За ними — двести, затем триста. Вражеский обстрел слабел. И только теперь основная масса десанта могла сходить на берег, практически не страшась шальной стрелы.

    Есаулы хриплыми голосами начали собирать бойцов в отряды. И первая же сформированная штурмовая колонна, издав леденящий душу боевой клич, ринулась вперед, окончательно сметая в штыки и сабли всех тех немногочисленных защитников побережья, кто еще пытался оказать сопротивление.

    В это же самое время к западному берегу Сиваша без суеты и лишнего шума подошли регулярные части русской пехоты. Императорская машина войны работала как часы. Солдаты, не обращая внимания на отдаленную канонаду, используя заранее заготовленные доски и бревна, сноровисто вязали понтоны.

    Они начали переправляться по-научному: строго поплутонгово, а затем и поротно, соблюдая железную дисциплину. Высаживаясь на отвоеванный казаками берег, регулярная пехота тут же выстраивалась в боевые порядки. Поднимая сапогами тяжелую грязь, сомкнутые шеренги неумолимо двинулись в сторону Перекопа, заходя крепости в самую спину.

    * * *

    Махмуд-паша, командующий турецким гарнизоном, стоял посреди своих покоев и смотрел, как слуги лихорадочно увязывают в узлы ковры и набивают сундуки золотом. Как уносят многочисленные серебряные и золотые приборы, которыми командующий гордился. И верил, что в Константинополе сможет безбедно и в почете жить. Уже скоро, ведь срок службы заканчивался и он попросился бы в отставку. Наворовал вполне достаточно на мирную жизнь.

    Махмуд был старым, опытным лисом и прекрасно понимал: удержать Перекоп ему не суждено. Даже если русские и шли бесхитростно, все равно не получилось бы. Без чуда. Но сегодня Аллах прогневался на своих детей.

    Если бы можно было рассчитывать на подход главной орды крымского хана, которая подперла бы крепость снаружи или хотя бы начала истреблять в открытом поле тех русских, что прорвались сквозь валы, — тогда можно было бы стиснуть зубы и держать осаду. Но, глядя в узкое окно бойницы, паша видел совсем иную картину. Вдали, на равнине, русские войска неспешно, по-хозяйски, расставляли тяжелые осадные орудия. А ему отвечать было нечем. По сути, саму крепость защищать было некому.

    Нет, пушек, на самом деле, в крепости было много. Их еще взяли некогда у самих русских. Давно, почти сорок лет назад, когда к Перекопу подходил князь Голицын. Но подходил таким изнеможённым войском, больным, что передумал воевать. И даже пушки русские бросали, стремясь уйти из горящей степи.

    Вот только сейчас пороха не хватало, да и пушкарей-топчу, тоже. И пушки были собраны у крепостей так, для красоты. Больше ста орудий и для красоты!

    — За это султан меня не похвалит, — вслух сказал Махуд.

    — Господин, ты что-то повелел? — спросил слуга.

    — Чтобы ты, дурак, быстрее собирал обоз! — нервно сказал паша.

    Высокая политика просчиталась. Стратеги в Бахчисарае и Стамбуле роковым образом не учли, что русские перестанут прятаться за засечными чертами. Никто не ожидал, что они используют ответный удар на очередной массовый набег татар как повод для полномасштабного вторжения в самое сердце Крымского ханства.

    Веками здесь все были расслаблены, свято веря в неприступность перекопских рвов. Сам Махмуд-паша и вовсе рассчитывал на старости лет спокойно отсидеться в этой глуши, выдумывая новые изящные схемы того, как прикарманить деньги из и без того скудного снабжения гарнизона. И больше, чтобы скоро уехать и прибыть в империю богатым человеком.

    А теперь в его двери стучала смерть. И стучала она прикладами русских ружей.

    В покоях коменданта Перекопа царила суета, больше напоминающая мародерство. Слуги, точно перепуганные крысы, метались по комнатам, лихорадочно собирая вещи. С сухим треском срывали со стен драгоценный дамасский шелк, торопливо скручивали персидские ковры, сгребали в тяжелые сундуки золотые и серебряные приборы, из которых Мехмед-паша неизменно вкушал пищу каждый день своей сытой жизни.

    И вот, когда прискакал гонец с вестью, что русские окончательно прорвались на крайнем, западном участке, что они уже скинули с земляного вала изрядно поредевших защитников и теперь разворачивают фронт, чтобы ударить по центральным крепостям, Мехмед-паша лишь нервно прикрикнул на слуг, требуя ускориться. Жажда сберечь золото всё еще перевешивала страх. Но в голове у коменданта зародилось сомнение.

    — Господин! Русские переплыли Сиваш! Смели заслон и сейчас идут прямо на нас с тыла! — в комнату, уже и без того похожую на разграбленное кочевниками жилище, ворвался бледный, измазанный копотью адъютант.

    В эту секунду приоритеты и вся жизненная философия командующего обороной Перекопа перевернулись с ног на голову.

    Он больше не хотел ждать, пока упакуют его сокровища. Повинуясь первобытному инстинкту выживания, Махмуд-паша стремительно, несмотря на свой изрядный, оплывший жиром вес, рванул прочь из покоев. Пыхтя, задыхаясь и мгновенно покрываясь липким потом, он кубарем скатился по крутой винтовой лестнице каменной башни во внутренний двор.

    Слуги тут же рванули к господину. Но тот, к удивлению всех, кто наблюдал падение, сам и быстро встал и начал судорожно озираться по сторонам.

    — Быстро! Уходим! — истерично прокричал он, ища глазами свой экипаж.

    Но возниц не было. Все они сейчас исполняли роль грузчиков, в спешке закидывая в телеги личное добро коменданта и остатки крепостной казны. Двор гудел. Тяжело дыша от непривычного бега, Махмуд-паша растерянно крутил головой, отказываясь верить своим глазам.

    Хваленая османская дисциплина рухнула. Хваленая? Кем? Ну если только самими османами. А так… еще не было видно, но исламская империя уже превратилась в захворавшего человека Европы. Болезнь пока не смертельная, но способная очень серьезные рецедивы.

    Скоро жажда жить, инстинкт самосохранения, породил истинную панику. Солдаты и слуги перестали обращать внимание на приказы паши. Многие уже откровенно дезертировали: спасая свои шкуры, кто-то прихватил горсть серебра, кто-то прятал за пазуху золотой канделябр, чтобы хватило на безбедную жизнь, — лишь бы вырваться отсюда, затеряться в глубине полуострова и найти любой корабль, уходящий прочь, в спасительную Империю.

    Утреннее солнце уже полностью вступило в свои права. Воздух над крепостью раскалился, обещая невыносимо жаркий, кровавый день. Палящие лучи многократно усиливали потоотделение коменданта: он стоял посреди двора насквозь мокрый, словно только что побывал под проливным дождем. Тяжелый шелковый халат лип к телу.

    Схватив за шиворот пробегавшего мимо слугу, паша заставил того подсадить себя. Слуга буквально подталкивал грузного господина руками под зад, пока тот с огромным трудом не вскарабкался на высокую, доверху груженную телегу. Выпрямившись, тяжело дыша, Мехмед выхватил подзорную трубу и приложил к глазу.

    То, что он увидел, заморозило кровь в его жилах.

    На западе, неотвратимо, как морской прилив, или песчаная буря, приближалось русское воинство. А впереди атакующих шеренг бежали дюжие гренадеры, которые на вытянутых руках несли носилки. На них лежал раненый русский командир.

    В мирное время это показалось бы нелепым, даже смешным: человек на носилках оголил шпагу и наставил ее острием на крепость, словно находился не в госпитальной койке, а верхом на горячем жеребце, готовый к жестокой кавалерийской сшибке. Но в этом абсурдном жесте было столько первобытной, сокрушающей ярости, что паша содрогнулся. Тот русский на носилках показался бешеным, который может и не обратить внимание на богатые одежды паши, убьет его. И еще и бессмысленно для Махмуда, ну и бесславно.

    Махмуд резко перевел трубу в ту сторону, куда собирался бежать — на юг, к спасительному порту Гезлев. Сердце ухнуло в пустоту.

    Дорога была отрезана. С тыла к крепости накатывала волна озверевших после водной переправы казаков. Они шли нестройной, густой толпой, но от этого казались лишь более страшными. А впереди этой орды, на гигантском коне-тяжеловозе, мерной, вбивающей копыта в землю рысью ехал седоусый, грузный, но отнюдь не старый казачий атаман. Капкан захлопнулся.

    — Коня мне! — вдруг сорвавшимся, хриплым басом проревел Махму-паша, отбрасывая в сторону бесполезную подзорную трубу.

    Его приоритеты изменились в последний, финальный раз. В этот миг в душе старого османа умер хитрый, алчный царедворец и проснулся воин. Он кристально ясно понял: сбежать не получится. Сберечь полковые знамена не удастся. А сдаться в плен… Плен — это позор, за которым последует либо русская петля, либо шелковый шнурок от султана. Разница невелика.

    Так что, выхватив из богато украшенных ножен тяжелый, изогнутый ятаган, Мехмед-паша тяжело ввалился в седло подведенного боевого коня.

    — Все, кому честь дорога! Аллах велик! — выкрикнул комендант. — За мной!

    Полоснув животное плеткой по одному боку, не оставив без внимания и второй, комендант рухнувшего Перекопа рванул прямо навстречу надвигающейся русской пехоте, исступленно крича и призывая остатки гарнизона присоединиться к его последней, отчаянной атаке.

    С полсотни самых отчаянных — или самых преданных — турок кинулись метаться по двору, выискивая коней, чтобы последовать за своим командиром. Но в царящем вокруг хаосе быстро найти и оседлать животное оказалось задачей не из легких.

    Из-за этой заминки со стороны казалось, что обезумевший комендант переставшей существовать крепости летит в свою последнюю атаку в полном одиночестве. Он рвался не к тому безумному русскому офицеру, который приближался вдоль оборонительных линий, сметая на своем пути хлипкие остатки защитников.

    Махмуд летел прямо на передовые цепи казаков, желая лишь одного: героически сложить голову в кровавой сшибке с их главным атаманом. Расстояние стремительно сокращалось. Мехмед-паша уже занес ятаган, готовый напоследок разрубить хоть одного русского…

    * * *

    Федор Владимирович Шидловский, ехавший во главе десанта, натянул поводья, останавливая своего массивного коня. Он с искренним недоумением посмотрел в сторону крепости. Оттуда, сверкая на солнце золотым шитьем богатейших одежд, прямо на него несся не то полковник, не то целый турецкий генерал. Смертник.

    Шидловский наметанным глазом оценил скачущего врага: добыча выходила знатная. Первая мысль была взять его живьем и стрясти хороший выкуп. Но холодный, расчетливый ум казака тут же подсказал: султан в Стамбуле не простит сдачи важнейшей твердыни. Для Блистательной Порты этот комендант уже ходячий мертвец, и ни единого акче за командира, бездарно просра… почти сдавшего Перекоп, никто не даст.

    Поняв это, Шидловский разочарованно цыкнул зубом. С какой-то показательной, почти оскорбительной ленцой полковник сунул руку в седельную сумку и достал тяжелый кавалерийский пистолет. Он даже не стал толком целиться, просто вскинул длинный ствол в сторону отчаянного турецкого смельчака, который вблизи оказался еще более тучным, чем сам казачий атаман.

    — Бах! — сухо и хлестко разорвал степной воздух выстрел.

    Тяжелая свинцовая пуля ударила точно в цель. Мехмед-паша, находившийся всего в пятидесяти шагах, дернулся, словно с разбегу налетел на невидимую стену. Пуля пробила ему лоб. Комендант выронил ятаган, нелепо взмахнул руками и тяжелым кулем свалился под копыта своего скакуна.

    Те полсотни турок, что всё-таки успели найти коней и выскочить из ворот вслед за своим командиром, стали свидетелями этой короткой и бесславной смерти. Их боевой запал испарился в ту же секунду. Судорожно натягивая поводья, они начали спешно разворачивать разгоряченных лошадей, пытаясь спастись бегством.

    — А ну, хлопцы! Не дайте уйти своей добыче! — гаркнул Шидловский, и в его голосе зазвучал предельно мотивирующий, хищный азарт. — Глядите, какие добрые кони под ними! Не порядок это! Взять их! Иначе имперские строевые себе заберут.

    Большей мотивации ускориться для казаков и придумать сложно. С диким гиканьем казачья лава сорвалась с места, захлестывая отступающих турок.

    А в это время с запада, сквозь рассеивающийся пороховой дым, к центральным крепостям приближалась основная колонна русской пехоты. Укрепления уже были брошены бегущим врагом. Впереди мерно шагающих батальонов, покачиваясь на плечах тяжело дышащих гренадеров, плыли носилки. На них лежал раненый Борис Августович Саксонский. Он был бледен, лицо исказила боль, но он всё еще крепко сжимал в руке обнаженную шпагу. Ее острие непреклонно указывало путь в самое сердце павшей вражеской цитадели.

    Замок на воротах Крыма был сорван. Перекоп был взят.

    От автора:

    Комбриг Турчин сделает все, чтобы подготовить Родину к схватке с фашистскими захватчиками.
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    Глава 7

    Перекоп

    4 июня 1725 года

    — Бах! Бах! Бах! — гулко гремели орудия, заволакивая позиции сизым пороховым дымом.

    Я не знаю, всегда ли артиллеристы работают так слаженно. А когда рядом нет государя? Стараются так же? Или же это мы наконец добились такой безупречной выучки, но стреляли пушкари на загляденье. И передвигались споро. Не всеми пушками, конечно, а только относительно легкими, полевыми, с устойчивыми, что было не всегда, лафетами.

    Буджакскую орду удалось загнать в идеальную ловушку. И главная заслуга, что не выпустили буджаков и взяли их у переправы, была как раз артиллеристов.

    О том, что степняки приближаются, мне доложили загодя. Разведка сработала на отлично, особенно отличились башкиры. Был даже примечательный эпизод: встретив вражеский разъезд, они как ни в чем не бывало совершили совместный намаз. Почти совместный. На расстоянии, но никто ни на кого не нападал. А после противники мирно разъехались. Вот только башкиры, явно чувствуя соперничество с калмыками. Поспешили оперативно доложить, где и сколько врага. И… развернулись, побежали к тому месту, ударили исподтишка и вырезали три сотни буджакских ногаев.

    В итоге мы применили излюбленную тактику самих степняков — ложное отступление. Построив пехоту во множество ощетинившихся штыками каре, мы сымитировали испуг, но такой, относительно организованный, а то получилось бы и самим бежать, и начали отходить вглубь.

    И когда враг втянулся, каре взяли его в жесткие клещи. Мы стремительно перебросили на фланги артиллерию, и теперь, когда буджаки осознали западню и рванули прочь, они напоролись прямо на убийственный свинцовый ливень нашей картечи.

    — Фельдмаршал, я предоставляю вам честь окончательно разгромить врага. И отомстить им, — на чистом немецком обратился я к Иоганну Бернарду фон Вейсбаху.

    Он присоединился к нам буквально вчера — с долгого похода сразу в новое сражение, с корабля на бал. Вот только нынешняя бойня вряд ли походила на то, что старому генералу доводилось выдерживать раньше.

    Его злой, холодный взгляд впился в мечущихся в панике степняков. Вернее, смотрел один глаз, усиленный оптикой. Вейсбах, именно с сегодняшнего дня носящий высший чин фельдмаршала, резко отдал приказ изготовиться всей регулярной кавалерии, приданной той части армии, с которой я шел к Перекопу.

    Силы регулярной кавалерии были невелики: три драгунских полка и пока лишь две роты кирасир. Замысел был прост: тяжелая конница должна насквозь прошить дезориентированную буджакскую толпу, а следом на врага обрушится дикая лавина башкир и калмыков. Уверен, именно так мы поставим победную точку в этом сражении.

    И да, можно было отправить калмыков с одной стороны и башкир с другой. Они бы разобрались. Но вот политично было почти поставить точку в этой битве русской коннице. Авторитет у степняков, к сожалению, не сразу завоевывается. Еще нужно показать, чего мы стоим, когда идем на врага сидя в седле. Нелепо как-то, ибо вне седла мы кавалерию научились бить куда как эффективнее.

    Артиллерия продолжала бить без устали. Но сквозь дым виднелось уязвимое место: найдись у буджаков хоть один толковый командир, он смог бы собрать людей и, не считаясь с потерями, пойти на пушки. Смять батарею и те два спешенных батальона драгун, что сейчас отстреливались из ружей рядом с пушкарями.

    Да, по-настоящему отличной, профессиональной кавалерии у нас, считай, и нет. Драгуны — род войск «ни там, ни сям»: неполноценная пехота и посредственная конница. В атаке они терялись, ломали строй и шли скорее нерегулярной казачьей лавой, чем тем выверенным, чеканным порядком, которого так хотел добиться Вейсбах.

    Но, несмотря на это, зрелище впечатляло. Пыль от копыт стояла столбом, и в этом мареве наша атака казалась несокрушимой стальной стеной, неумолимо надвигающейся на вопящую неорганизованную толпу буджаков. По моим прикидкам, в седлах из всей орды оставалось не более пяти тысяч — большую часть представителей степных народов мы уже перемололи.

    Да, некоторым степнякам пока удалось вырваться из котла. Но учитывая, что их лошади после боя были измотаны, а наша калмыцкая конница ждала приказа на отдохнувших и сытых скакунах, шансов уйти не оставалось ни у кого.

    Вейсбах обрушился на буджакскую орду, сметая их ряды, словно хлебные крошки со стола. Сперва грохнул слитный пистолетный залп, а следом драгуны с ходу ударили палашами.

    Рубка была стремительной и жестокой. Не прошло и пятнадцати минут, как передовой отряд Вейсбаха уже выходил из боя на другой стороне. Кавалерия грамотно притормаживала, чтобы в горячке атаки не смести наш же заслон из пушек и спешенных драгун. Пройдя насквозь, они спокойно перестраивались, наблюдая, как следом в пробитую брешь устремляются башкиры. Те шли просто добивать степных воинов, под корень уничтожая демографию буджакской орды.

    А ведь в сторону их кочевий уже собираются выдвинуться отряды гайдуков. Вот уж кто теперь по-настоящему пошалит, практически не встречая на своем пути сопротивления. Все самые сильные, опытные и смелые воины орды умирали прямо здесь и сейчас, на этой вытоптанной земле.

    Но я видел в убийственных и разорительных действиях гайдуков еще и большую возможность к дипломатии. Как козырь в вероятных переговорах с Османской империей. Деньги-то все я не раздал гайдукам. Придут ко мне, ну и подчинятся моему приказу, пусть при этом как бы и являющимся подданными короля польского Августа. Как он там поживает, засранец похотливый? Написал ему недавно. Пригласил поговорить в русский город Бахчисарай. Пусть пока еще не русский. Но когда там Август соберется, доедет…

    — Приказывайте готовиться к дальнейшему маршу. Сколько осталось до Перекопа? — обратился я к генерал-майору Василию Ивановичу Суворову.

    Да, рядом со мной некоторые люди начинают получать высокие чины неприлично быстро. Но это неизбежно. Раз уж я задумал полностью сменить команду, значит, должен возвысить новых людей до такой степени, чтобы они уверенно заняли места уходящей первой волны реформаторов. Тех, кто натворил немало бед и совершил массу ошибок. Теперь моя задача — сгладить последствия их неудач, а то, что было несомненным успехом, продолжить и кратно усилить.

    Я не стал дожидаться, пока соберут пленных. Не смотрел на то, как башкиры привычно добивали раненых. Да и самих пленных, если говорить честно, пускали под нож целыми сотнями, оставляя в живых лишь крепких юнцов, да тех, в ком победители разглядели слабохарактерных, покладистых людей.

    Я сознательно оставил им это занятие — пусть сами определяют, кто годится в рабы. Нет, классическое рабство ставить на поток я не собирался. Но твердо считал, что взятый с оружием военнопленный обязан отработать на благо Российского государства пять, а то и все десять лет. А еще… нам Америку нужно заселять своими людьми. А вот пока до Америки доберется такой вот вояка, так и русским успеет стать. Еще покрестим по православному.

    При этом его будут нормально кормить, и у него даже появится возможность заработать денег. Намывать золото по нынешним технологиям — процесс несложный, хотя невероятно трудоемкий и требующий постоянного внимания. В любом случае, чтобы заставить степняка промывать породу, долго обучать его не придется.

    Суворов ответил не сразу. Сперва педантично сверился с картой. Именно эта невероятная основательность меня в нем и привлекала, хотя оборотной стороной такой въедливости была его некоторая медлительность. Зато если уж он говорил, то как отрезал:

    — Два дневных перехода сегодня и один переход завтра. К вечеру будем у стен Перекопа.

    Значит, так оно и будет.

    — Петруччо! — громко позвал я Петра Скорняка.

    Слишком уж много Петров развелось в моем ближайшем окружении, а этого толкового парня мне хотелось выделить. Уж не знаю, считает ли он благом то, что я переиначил его имя на итальянский манер, но по крайней мере, мне так было гораздо проще.

    — Давай, оставайся здесь и проследи, чтобы державная доля при дележе не была урезана. Нам как воздух нужны отличные кони. Самых лучших забираешь моим именем, — приказал я.

    Теперь я был абсолютно уверен, что при дележке трофеев моей доле, как императора, ничто не угрожает. Скорняк костьми ляжет, но всё сделает в лучшем виде. А породистые лошади для нас сейчас — колоссальный ресурс. Нам жизненно необходимо как можно быстрее начать разводить сильных, крупных коней для тяжелой кавалерии.

    Между прочим, я всерьез задумываюсь над тем, чтобы выписать из Курляндии молодого, но пока еще совершенно нищего Бирена. Или как там его настоящая фамилия? Он ведь, наверное, еще не успел переиначить ее, подражая французским герцогам Биронам. В прошлой истории он весьма результативно занимался разведением лошадей. Да, при этом он сильно отвлекался на пышное тело моей племянницы и грязные дворцовые интриги. Но если отсечь от него всю эту властную шелуху, и племянницу в том числе, то Россия может получить в его лице блестящего коннозаводчика. А может, найдем нужного специалиста и в другом месте.

    Меня, к примеру, никак не покидает мысль об искусственном оплодотворении. Считаю, что при должной сноровке и понимании процесса подобное можно организовать уже сейчас. Это совершило бы мощнейший рывок в вопросе разведения не только скакунов, но и другой ценной скотины. Тех же коров, например.

    Потребовалось три дневных перехода, чтобы я смог наконец в деталях рассмотреть — пока еще в окуляр зрительной трубы — часть тех самых пресловутых перекопских укреплений. Веками эти стены сдерживали набеги казаков и наступления русских армий. Но сейчас они казались мне откровенно убогими, эдакой пыльной данью былым заслугам, а вовсе не грозным современным достижением Крымского ханства.

    Как можно было до сих пор не покорить этого «больного человека Европы»? Ну ладно, Петр Великий жестоко обжегся на Прутском походе, получив такую болезненную прививку от любых замыслов против Османской империи, что до конца своих дней от нее так и не оклемался. Но ведь у него были последователи.

    Впрочем, как помнится мне из прежней истории, ныне здравствующим Миниху и Ласси однажды удалось прорваться через Перекоп и навести немалого шороху на Крымском полуострове. Вот только время для похода тогда выбрали скверное: высохшая трава горела прямо под ногами русских солдат, снабжение было из рук вон плохим, а из-за чудовищных санитарных потерь полуостров пришлось временно оставить в покое. Чтобы потом, уже при Екатерине, методично и довольно просто взять его под свою тяжелую руку.

    Что ж, возможно, для того я здесь и нахожусь — чтобы безжалостно ускорять историю. И теперь Крым будет наш.

    — И кто тот позер, что всё это придумал? — насмешливо спросил я, когда мы вплотную подъехали к распахнутым воротам одной из крепостей Перекопа.

    — Ваше императорское величество, простите мне мою вольность! — горделиво, с перебинтованной ногой, но твердо сидя в седле, ответил мой зять.

    Я посмотрел на новоиспеченного православного мужа, Бориса Августовича Саксонского, и понимающе усмехнулся. Нетрудно было догадаться, чьих именно рук эта пафосная театральная постановка.

    Дорога к крепостным воротам была выстлана трофейными турецкими и татарскими коврами. Вдоль этой пестрой дорожки ровными рядами лежали захваченные седла, а за ними стояли на коленях связанные пленные. Правда, кланялись в пыль далеко не все.

    — А почему кланяются не все? — сухо поинтересовался я.

    — Так, ваше величество, строптивых еще много, — отозвался этот, казалось бы, воспитанный в духе просвещенной европейской цивилизации человек. — Но вы не извольте беспокоиться. Руки у всех крепко стянуты, а если кто надумает плеваться — того конвойные тут же на месте и прирежут. А строптивость эту мы им быстро обломаем.

    Особого сочувствия к побежденным врагам я не испытывал, но и ломать их дух считал бессмысленной тратой времени. Зачем? Если заслать этих людей в далекие края на тяжелые работы, посадить на хлеб и воду, а тех, кто хорошо вкалывает, поощрять мясом — пользы государству будет куда больше. И всем тогда настанет счастье.

    Я лишь коротко хмыкнул. На самом подъезде к крепостным воротам по обеим сторонам дороги выстроились плотные вереницы телег с добычей. Чего там только не было! Но главное — мы взяли огромные арсеналы трофейного оружия.

    — Сколько здесь золотом и серебром? — спросил я у Саксонского, оглядывая обозы.

    — Около четырехсот пятидесяти тысяч в рублях, — уверенно доложил зять.

    Маловато. Да, это всего лишь приграничная крепость, но ведь вокруг нее стояло немало богатых домов, где проживала татарская знать и офицеры. Нужно будет натравить аудиторов, провести жесткую ревизию и учинить следствие. Если выяснится, что кто-то запустил руку в общую казну и из-за этого сумма добычи усохла вдвое — буду делать ворам очень больно.

    Я натянул поводья, останавливая коня перед самыми воротами, и расправил плечи. Солдаты и офицеры поняли, что я намерен говорить, и гул голосов мгновенно стих. Над Перекопом повисла звенящая тишина.

    — Отныне и до скончания веков Крым вернулся в родную гавань! — громко, чтобы слышали задние ряды, отчеканил я. — Было Черное море русским — таким оно впредь и останется! Крым — наш!

    — Виват!!! — громовым раскатом ответили мне сотни луженых глоток.

    * * *

    Перекоп.

    11 июня 1725 года

    Я оставался на Перекопе. Сухой степной ветер гнал по брустверам пыль, солнце, если выглядывало из толстых кучевых облаков, жарило невыносимо, а мы со дня на день ждали возвращения хана. Калмыки и башкиры неустанно прочёсывали бескрайнее ковыльное море, чтобы заранее предупредить нас о том мгновении, когда поредевшее войско крымского правителя покажется на горизонте.

    Случился отличный гамбит — если, конечно, рассуждать языком циничной стратегии, не вспоминая о кровавых потерях среди русских солдат и отчаянной, героической обороне Бахмута. Ну и если закрыть глаза на то, что некоторые летучие отряды татар всё же прорвались вглубь России.

    Третий корпус, состоящий из двадцати трех тысяч штыков пехоты, должен был усилить гарнизоны и создать цепь непреодолимых укреплённых пунктов на пути любых крымско-татарских разъездов. Но со своей задачей он справился не вполне качественно. Так что среди мирного населения неизбежно будут жертвы.

    Однако я холодно рассчитывал, что это отнюдь не те катастрофические реки крови могли бы пролиться, не среагируй я вовремя с этой дерзкой операцией. По крайней мере, для очищения собственной совести мне хотелось думать именно так.

    Сам Перекоп меня впечатлил. И нет, отнюдь не своими грандиозными оборонительными сооружениями. В фортификационном плане он был откровенно слаб — осыпающиеся рвы и валы могли бы сдержать разве что неповоротливое дореформенное, допетровское войско, да и то лишь при условии непроходимо дурного командования у атакующих и откровенно проваленную логистику и снабжение.

    А вот впечатлило меня то, что за этими валами кипел практически полноценный, живой город. Немалый, торгующий, ремесленный, многонациональный.

    На пыльных улицах торговали предприимчивые евреи-караимы. Им составляли жесткую коммерческую конкуренцию армяне, среди которых, к слову, нашлось немало крепких ремесленников и целые строительные артели. Правда, свой труд они тратили впустую: возводили гражданские объекты, добротные дома для офицеров, просторные торговые лавки и каменные склады. А ведь этих людей с их мозолистыми руками можно и нужно было бросить на обустройство жесткой обороны!

    Громить и грабить этот муравейник я не стал. Местные воротилы мгновенно сориентировались: они тут же прибежали ко мне, низко кланяясь и рассыпаясь в елее, выражая бурный восторг, что наконец-то дождались «прихода правильного, истинного хозяина».

    Я криво усмехался: приди сюда, со всеми невероятными допущениями, хоть французский король, эта публика пела бы ему точно такие же сладкие песни. Но не песнями едиными… Серебро и золото было подарено мне от них, только чтобы не разорял окончательно. Относительно не много, но все хлеб.

    Однако, я не крымский хан, чтобы млеть от лести и горстки драгоценных металлов. Я четко осознавал: Перекоп — это горло полуострова. Зажав его стальной хваткой, можно считать, что Крымского ханства как угрозы практически не существует. Поэтому я развернул бешеную, лихорадочную деятельность, мобилизовав всех, кого только мог достать.

    Земля застонала от лопат. Шло яростное возведение и рытье первой, выдвинутой далеко вперед линии обороны. Выравнивалась и ощетинивалась вкопанными кольями и Вторая линия, непосредственно сам Перекоп. По всему периметру перешейка с натужным скрипом расставляли тяжелую артиллерию, перекрывая сектора обстрела. А частью, стоящие на валах пушки были способны поддерживать и Первую линию, стреляя поверх голов.

    Всему этому я придавал колоссальное, решающее значение. Потому каждое утро, едва всходило солнце, я собирал жесткий военный совет, безжалостно подводя итоги сделанного за минувшие сутки. Такие утренние летучки оправдывали себя на сто процентов. Каждый офицер, отвечающий за свой участок, из кожи вон лез, чтобы за день выдать зримый результат и не стоять передо мной понурым идиотом. Офицеры начали ревностно хвалиться друг перед другом успехами. Мне удалось выковать такую раскаленную психологическую атмосферу, при которой дух амбициозного соревнования заставлял людей рыть землю руками и творить невозможное.

    — Первый западный участок, ваше императорское величество, практически готов, — четко докладывал генерал-майор Борис Августович Саксонский. — Однако нам критически не хватает холстины для пошива земляных мешков, чтобы укрепить брустверы. Ну и тяглового скота, дабы подтащить на позиции оставшиеся тяжелые пушки.

    Произнося это, он бросил колючий, вызывающий взгляд в сторону Матюшкина. Смотрел так дерзко, что седому генерал-лейтенанту впору было бы съежиться от наглого напора моего молодого зятя. Если бы не высокое родство, то Бориса Августовича с превеликим удовольствием послал бы к черту едва ли не каждый второй из присутствующих на этом совещании штабных. Но статус государева зятя служил надежным щитом и не позволял таких вольностей. Ну и я бы, разумеется, подобного не позволил.

    — Если вы удосужились внимательно осмотреться, то заметили бы, что строительного леса и досок здесь на удивление хватает, — ровным, холодным тоном осадил я пыл родственника. — Турки и татары навезли древесины с избытком. А среди местных армян полно рукастых умельцев, которые быстро сколотят вам всё необходимое, вплоть до крепких телег. Что до тяги — трофейных татарских коней в табунах тоже взято с избытком. Так что, господин генерал-майор, проявляйте солдатскую смекалку и действуйте.

    Нечего ему уповать на родство со мной. Пускай в полевых условиях учится думать собственной головой. Впрочем, ради справедливости стоит признать, что бездельем Саксонский не грешил. Человек он на редкость деятельный и живой. Вот только отчаянно не хватает ему пока расчетливой усидчивости и терпения. Слишком уж порывист и импульсивен в своих поступках — видимо, сказывается горячая кровь и относительная молодость.

    Ничего страшного. Я уже плотно занялся его жестким практическим воспитанием. И если не сломается, то я твердо уверен: этот человек не просто не безнадежен, но обещает стать яркой, разящей звездой в будущей военной истории Российской империи.

    — Где хан? Идет ли он, или передумал? — сменил я тему.

    Было опасение, что хан пойдет на Кубань или в Азов. И ищи его там. Впрочем, сам по себе он уже сбитый летчик. Но вот тысяч пятнадцать и чуть больше его войска, да еще возможно турки, да с возможностью усиления от Азова — все это не такое уж и безобидное воинство. Тем более, что разведка сообщала об активности врага на Побережье, у Гизляра, где собирается еще одно войско татар.

    Так что верный и важный шаг мы сделали. Вот только война только начиналась.

    От автора:

    Первая мировая, самолеты и бравые парни в кожаных куртках. Возможно, с наганами)))

    Читать тут — https://author.today/work/578898

  

  
    Глава 8

    Перекоп

    18 июня 1725 года

    Я взглянул на озеро Сиваш… не могу сказать, что особо впечатлен его красотой. Нет, словно бы очень грязная, с ряской, вода. Противно, наверное, было в такой водоем окунаться и плыть, пусть даже и к победе. Но ведь сделали, проплыли, взяли плацдарм и обрушили окончательно оборону Перекопа.

    Подошел к столу, посмотрел свои записи. Так… а что у меня сегодня в повестке? Отправить пленного турка к султану с посланием, провести встречу с представителями некоренных народов Крыма, ибо коренным становится русский человек.

    А дальше… «Основы российской логистики и передвижения грузов, сложности и возможности» — так назывался научный труд, который я диктовал в последние уже как две недели. Большой труд, объемный. Но… утомительный.

    Хотелось некоторого хулиганства. Может… Переписать Дюма? Графа Монте-Кристо, или трех мушкетеров? Например: «Три мушкетера Атосов, Портосов, Арамисов и Ванька Дартаньянов» Ну или попроще фамилию главному герою. Да, похулиганю, если только, конечно, это будет способствовать моему отдыху и развлекать.

    Люди же по-разному отдыхают. И мне важно, что-либо надиктовывать: или по работе многочисленные трактаты, или художественную литературу, словно бы читать. Я так погружаюсь в другие мира, расслабляюсь. Особенно с художественной диктовкой.

    Но пока работа…

    Пока я размышлял в кабинет привели человека-османского офицера. Его поставили на колени, а я демонстративно некоторое время не замечал его.

    — Примите мои искренние соболезнования. Если бы это было в моих силах, то я бы, несомненно, сохранил жизнь вашему воинскому начальнику, — произнес я, внимательно изучая лицо собеседника. — Можете подняться.

    Человек напротив стоял в глубоком, почтительном поклоне и хранил гробовое молчание. Он явно не был уполномочен вести со мной какие-либо переговоры. Да и сам тот факт, что он сейчас находился в моем плену, говорил о многом. Прежде всего — о его банальной трусости. Я почти физически ощущал: как только он покинет расположение моих победоносных войск и доберется до своих, он тут же начнет истошно кричать об «исключительной подлости русских» и красочно рассказывать, как героически, не щадя живота своего, посылал к черту самого русского царя.

    Но тут главное, чтобы информация дошла до адресата. И этот ничтожный человечек будет заинтересован в том, чтобы его выслушали. Тогда, может быть, он сохранит себе жизнь. Придумает, что, мол, дрался, как лев, но остался в живых, чтобы только было кому принести покорные вести от русского царя.

    — Я вижу, как вы тяготитесь пленом. Да и тем, что безмерно переживаете, что не смогли уберечь своего командира, — с легкой, едва заметной иронией продолжил я. — Потому успокою: уже скоро вас отпустят. Совершенно без какого-либо выкупа или унизительных условий.

    Я сделал паузу и медленно отпил изумительного, терпкого напитка, сваренного из изюма, кураги и инжира. Ледяная влага приятно остудила пересохшее горло.

    — Впрочем, нет. Одно небольшое условие все же будет. Согласны ли вы передать мое послание своему высшему командованию?

    Молодой турок слегка вздрогнул и поспешно выдохнул:

    — Да, ваше императорское величество! Конечно, согласен.

    — Вот и славно. Возьмите эти бумаги, — я небрежно придвинул к краю стола запечатанный сургучом пакет. — Но вы должны четко понимать одну вещь. Если представится такая оказия, и я буду разговаривать — так же, как сейчас с вами — с вашим руководством, а они мне скажут, что это послание до них не дошло… Думаю, вы осознаете, что этот прискорбный факт мгновенно и весьма трагично решит исход вашего жизненного пути.

    Последнюю фразу я произнес совершенно спокойно, даже несколько расслабленно, отчего она прозвучала еще более зловеще.

    — Не извольте беспокоиться, — проявляя исключительную восточную воспитанность и прилежание, заверил меня османский офицер.

    Было очевидно, что передо мной стоит отпрыск кого-нибудь из знатных стамбульских родов. Образование он получил весьма неплохое, судя по всему, с явным европейским уклоном. По крайней мере, наш диалог шел на французском. Его топорный, ломаный прононс был лишь немногим лучше моего, тоже далекого от идеала — из всех знакомых мне европейских языков именно французским я владел хуже всего.

    — На всякий случай, я повторю вам на словах то, что хотел бы передать вашему командованию. Мало ли, вдруг в пути случайно потеряете мое послание, — я усмехнулся и вновь отпил спасительно охлажденного напитка.

    При той адской, удушающей знойной жаре, которая в эти дни установилась в Крыму, спасаться приходилось не только в густой тени, но и обильным питьем. О, как же мне сейчас не хватало современных кондиционеров! Или хотя бы захудалого, дребезжащего вентилятора. Настежь открытых окон и дверей в просторных покоях бывшего командующего Перекопской системой обороны категорически не хватало для создания хотя бы иллюзии приятной прохлады. Воздух буквально дрожал от зноя.

    — Так вот, если придется передавать на словах, — я отставил кубок и вперил в турка жесткий взгляд. — Передайте, что я искренне сожалею о смерти вашего командующего. И в целом, я бы очень не хотел вести никаких масштабных военных действий с блистательным султаном. Мы пришли сюда только с одной целью: отомстить. Вы должны понимать, что эти татарские варвары устроили кровавый массовый набег, и я, как любой здравомыслящий правитель, обязан был сделать всё, чтобы навсегда выжечь это осиное гнездо, чтобы оно больше на нас не нападало. Но я нисколько не желаю Великой войны. Нет. Если султану будет угодно, то я готов ее вести, но искренне хотелось бы этого избежать.

    Другой человек, хоть немного понимающий в большой дипломатии и обладающий здравым умом, непременно спросил бы, почему я не отправляю такое важное послание по официальным дипломатическим каналам прямо в Константинополь. Но этот испуганный османский юноша покорно молчал.

    А я… я просто предельно рационально подходил к кадровому вопросу и искренне хотел сохранить жизни своих людей. Я почти уверен, что в нынешней накаленной обстановке султан может сгоряча приказать своим янычарам отрубить голову русскому посланнику прямо на ступенях дворца. А посылать кого-либо не статусного, мелкую сошку — значит нанести непоправимый урон собственной дипломатии и престижу короны.

    Я категорически не хотел лишаться хладнокровного Бестужева или того же прожженного лиса Шафирова, которому уже было отправлено срочное, секретное поручение как можно быстрее покинуть Константинополь. Искренне надеюсь, что он успел хоть что-нибудь сделать для нашей пользы, и ко мне вскоре начнут поступать свежие новости о том, что на самом деле творится в султанских дворцах и гаремах.

    Будет и смех и грех, если изворотливый Шафиров опять, как в былые времена, попадёт в плен к туркам. Нет уж, такой лично храбрый, весьма разумный, хотя и в высшей степени авантюрный дипломат мне самому здесь нужен. Нечего ему отсиживаться на казенных турецких харчах в сыром Семибашенном замке.

    И да, безусловно, я всеми силами хотел избежать полномасштабной войны с Османской империей на данном этапе. И дело вовсе не в страхе. Меня нисколько не беспокоила та горькая историческая «прививка», которую османы преподали Петру Великому в 1711 году на Пруте, когда окружили и лишь из-за собственной повальной коррупции не разгромили русское войско, чудом не пленив самого императора.

    У меня на эти вещи был совершенно собственный, прагматичный взгляд. Я просто знал: сейчас у нас появилось то самое оружие, при помощи которого мы можем бить превосходящего врага наверняка, с наименьшими потерями для себя. Да и государственный бюджет Российской империи в моей реальности уже не такой ущербный и дырявый, каким мог бы быть.

    А ещё я прекрасно видел, что Россия уверенно набрала ход в вопросах глубокой модернизации еще до моего появления в этом времени. И я намерен только жестко усиливать эти тенденции. С другой стороны, Османская империя уже сейчас начинает испытывать критические, структурные проблемы.

    Турки изрядно задержались в прошлом столетии. Причем даже не в конце XVII века — кажется, их военная машина и вовсе замерла в развитии где-то на его середине. И пусть Европе до сих пор кажется, что Блистательная Порта несокрушима, ибо ее мобилизационный ресурс поистине колоссален и не сравним с нашим, но в технологиях они уже безнадежно отстают. И с каждым месяцем этот разрыв будет только катастрофически увеличиваться.

    Мне нужен хотя бы год тишины. Всего один год! За это время я смогу научить два полка работать на поле боя совершенно новым строем, вооружить их нарезными винтовками с новыми коническими пулями и создать два полка принципиально новой, мобильной артиллерии. Единороги — это оружие, которое для этого времени самое оптимальное, да и под производственные возможности и культуру это изделие вполне вписывается.

    А еще ведь в этом мире пока не созданы те самые боеприпасы, которые в начале XIX века будут решать исход почти любого сухопутного сражения в пользу англичан. Речь идет, конечно же, о шрапнели.

    Технически там нет ничего запредельно сложного, как, впрочем, и во многих других по-настоящему гениальных изобретениях. И вот если моим заводам удастся в тайне накопить достаточный запас шрапнельных зарядов, то какой бы гигантской ни была живая масса войск османского султана, она будет столь же массово, кроваво и страшно уничтожаться шквальным огнем на дальних подступах к нашим позициям.

    …Отпущенный турок ушел, так больше не проронив больше ни слова. По моему прямому приказу ему выделили сразу двух быстрых коней, чтобы этот вестник мог без остановок, как можно быстрее добраться до своего уцелевшего командования, спешно обосновавшегося в Кафе. А уж оттуда пусть османы морем доставляют эти пренеприятнейшие сведения своему повелителю. Шахматная партия продолжается. Теперь ход противника.

    — Корней, — не повышая голоса, обратился я к своему верному телохранителю, — скажи, чтобы приготовили мне кофе. И проследи лично: обязательно чтобы проверили на яды.

    А сам же, дождавшись почтительного кивка, тяжело опустился за стол и принялся перебирать скопившуюся стопку бумаг. Регулярная корреспонденция сюда доходила со скрипом, с возмутительными задержками. Но людей приходилось жалеть — мне будущую фельдъегерскую службу, этот кровеносный сосуд огромной империи, нужно было беречь и лелеять с самых азов, не загоняя гонцов до смерти. Пока Дикое поле опасно, не стоит там показываться, кроме как большими отрядами верных союзников и регулярной кавалерии.

    Так что пока я в тишине душных покоев скрупулезно разбирал пухлые описи всего того добра, которое было с боем захвачено у разбитых буджаков. Позавчера из рейда благополучно прибыл отряд Петра Скорнякова. И вот всё то золото, серебро и оружие, что было взято с боя и принадлежало лично мне по праву государя, без выделения доли другим участникам сражения — всё это под надежной, усиленной охраной уже отправилось вглубь России.

    Впрочем, лукавлю. Здесь теперь тоже Россия. Как там с гордостью говорилось в моей иной реальности, оставшейся в далеком будущем? «Куда раз ступил русский сапог, там и Россия». Вот примерно так оно и есть. И так должно оставаться впредь.

    — Корней! — позвал я вновь телохранителя.

    — Ваше величество!

    — Собирай мой эскорт, я развеяться хочу, проехать по ближайшим селам.

    — Ваше величество, — спохватился зашедший Скорняк. — А как же встреча с инородцами?

    — А ты уже превратился в моего секретаря? — спросил я его.

    — Прошу простить, Ваше Величество, — повинился Петр Скорняк.

    — Да все хорошо. Макарова Алексея Васильевича тут нет, Иван Антонович Черкассов отправлен по делам… будь секретарем… третьим, — усмехнулся я. — А что до инородцев, так пусть ждут. Россия ждала разорение осиного гнезда куда как долго. Время, растянутое жизнями православных людей.

    * * *

    Варшава

    18 июня 1725 года

    Шумная, пестрая Варшава показалась княжне Марии Кантемир городом, непробудно спящим наяву. Нет, внешне жизнь здесь кипела: по мощеным улицам громыхали экипажи, а время хоть и текло чуть медленнее и вальяжнее, чем в строгом, деловом Петербурге и уж тем более в вечно бурлящем Амстердаме, люди на улицах оставались достаточно активными.

    Глубокий, почти летаргический сон заключался совершенно в ином. Вся эта надменная польская элита, разодетая в бархат и меха, в упор не желала видеть очевидного: истинное величие Речи Посполитой уже безвозвратно кануло в Лету. Стремительно надвигалось время совершенно иных, суровых геополитических событий, которые чванливым полякам уж точно не придутся по вкусу.

    А ведь гонористая шляхта до фанатизма верила, что она всё ещё могущественна. Что если только понадобится, они играючи дадут вооруженный отпор кому угодно — даже окрепшей, вставшей на дыбы России. Как будто напрочь стерлись из их короткой памяти недавние, залитые кровью годы, когда и Литва, и сама Польша превратились в безвольную, вытоптанную арену противостояния между Россией и Швецией.

    Местным литовским и польским элитам мучительно не хотелось признавать, что после Северной войны по белорусским землям словно бы сама смерть прошлась своей безжалостной косой. Население там сократилось практически на две трети, богатые пашни заросли бурьяном, а посевные площади съежились до смешного.

    И если в самой Польше еще теплились остатки производства, то в Литве не осталось ни единой серьезной мануфактуры, которая выпускала бы хоть что-то стратегически важное, способное поднять рухнувшую экономику. Всё делалось исключительно ради пустой красоты и барского изящества.

    Взять хотя бы знаменитые мануфактуры по производству так называемых «слуцких поясов», открытые Радзивиллами в Слуцке и Несвиже. Пояса были дьявольски красивы, этого не отнять — тончайшая работа, густая вышивка настоящим золотом и серебром. Но какой от них прок государству? Вот если бы этот роскошный товар массово шел на внешний рынок, если бы разорённая страна стабильно зарабатывала на этом звонкое серебро… Но нет, всё оседало в сундуках спесивых магнатов.

    К тому же не так давно по самой Речи Посполитой разрушительным катком прокатилась кровопролитная гражданская смута, когда многие знатные магнатские роды объединились в конфедерацию ради единственной цели — физически уничтожить могущественный клан Сапег. А следом полыхнули отчаянные крестьянские бунты, самым мощным из которых стало восстание под предводительством Василия Ващилы.

    Обо всем этом княжна Мария Дмитриевна прекрасно знала из долгих личных бесед с императором — тем самым сильным мужчиной, которого она сейчас всем своим любящим сердцем отчаянно желала поскорее увидеть. Все закупленные ею шедевры — бесценные полотна итальянских мастеров, изящные венецианские зеркала шестнадцатого века в тяжелых рамах и прочая роскошь, ради которой Кантемир, собственно, и ездила с тайной миссией по Европам, — всё это было аккуратно погружено в трюмы и благополучно отправилось в столицу морем.

    Но сама она… Едва изящная туфелька Марии ступила на качающуюся палубу корабля, как мир ушел из-под ног. У нее тут же невыносимо закружилась голова, к горлу подступила дурнота, и женщину начало жестоко тошнить. Осознав свою чудовищную морскую болезнь, Кантемир с ужасом поняла, что попросту не выживет в этом плавании, даже если оно продлится всего-то десять неполных дней. Пришлось спешно сойти на берег и выбрать изматывающий сухопутный путь через чужие, неприветливые польские земли.

    Когда на корабле накатило это изматывающее, выворачивающее наизнанку недомогание, Мария поначалу возликовала. Сердце в груди забилось сумасшедшей птицей в радостной, отчаянной надежде: она подумала, что беременна. Да и некоторые женские признаки не противоречили подобным домыслам.

    И тогда же, вцепившись пальцами в край койки, твердо поклялась себе, что уж этого, вымоленного у Бога ребенка, она не только благополучно родит, но и ни за что не даст ему умереть. Даже если ради его спасения ей придется выйти на кровавый бой с самой костлявой старухой-смертью.

    Увы, кроме как на проклятом качающемся судне, больше никаких признаков желанной беременности не наблюдалось. А когда здесь, в Варшаве, в строжайшей тайне, которую только могли организовать сопровождавшие ее негласные охранники русского императора, она прошла тщательное обследование у лучшего местного лекаря, хрустальная надежда окончательно рассыпалась прахом. Обычная, хоть и исключительно тяжелая, морская болезнь.

    И вот сейчас, находясь на пышном балу у «блистательного» — как льстиво твердили ему абсолютно все придворные и как он сам лично о себе мнил — польского короля Августа II Сильного, она лучезарно улыбалась. В тысячах трепещущих свечных бликов, отражавшихся в высоких венецианских зеркалах, Мария была настолько обворожительной и приветливой, насколько это вообще можно было вообразить.

    Княжна Кантемир откровенно, безжалостно покоряла надменную польскую публику. На фоне ядовитых, непрекращающихся кулуарных разговоров о грубом нраве и безобразном виде законной жены русского императора, Екатерины, утонченная красавица Мария влюбляла в себя с первого взгляда.

    Но сама она вовсе не искала этой дешевой популярности. Она лишь четко осознавала, что ее главная роль — не просто блистать здесь, на великолепном празднике, закатанном польским монархом в ее честь, но и достойно представлять великую Россию.

    Нет, сама по себе Россия с ее холодными зимами не была для нее столь уж бесконечно дорога. Хотя из всех прочих держав мира Мария Дмитриевна, конечно, искренне любила эту суровую страну, ставя ее сразу после своей теплой, родной Молдавии. Но вот если допустить прямую ассоциацию, что вся колоссальная империя — это и есть он, русский Император…

    О, ради этого мужчины она бы без колебаний предала даже родную Молдавию! Лишь бы только угодить тому единственному, в кого была влюблена страшной, одержимой, злой любовью, безжалостно стирающей прошлую память и растворяющей в себе саму ее личность.

    Она изящно и легко говорила на французском языке. И ее слушали, затаив дыхание. Причем жадно внимали даже те ясновельможные паны, кто этого языка сроду не знал. Хотя при варшавском дворе с каждым годом всё больше усиливалось именно модное французское влияние, вытесняя исконные традиции.

    Для пытливого ума Марии Дмитриевны всё это местное устройство казалось удивительным. Россия была словно бы в очередной раз обидно и подло обманута поляками — и прежде всего, конечно, самим двуличным королем. Ведь сами поляки Россию в открытую почти никогда не обманывали, они просто откровенно, исторически и до скрежета зубовного ненавидели всех русских.

    И было за что! Во многом именно набирающая имперскую мощь Россия железной рукой повлияла на то, чтобы амбициозная региональная держава Речь Посполитая так и не взошла в зенит своей славы. И вот теперь она жалко прозябала, яростно придумывая себе былое величие, коим по факту давно не обладала. Но спесивая шляхта упорно искала виноватых где угодно — в интригах соседей, в кознях Петербурга — категорически не желая замечать, что вся их хваленая система «шляхетских вольностей» сейчас работает словно изощренный, ненавидящий саму Польшу предатель, разрывающий страну на кровоточащие куски.

    — Принцесса! — глубоким бархатным басом, на французском языке и на французский же манер обратился по титулу к Марии подошедший неслышным шагом король Август.

    Она слегка вздрогнула от неожиданности, тут же вываливаясь из своих сладких и тревожных мыслей о том, как бы побыстрее прибыть даже не столько в промозглый Петербург, сколько в жаркие руки своего любимого.

    — Ваше Величество, — грациозно вставая с обитого дорогим шелком стула, исполненного на французский манер, Мария Дмитриевна отвесила глубокий, безупречный придворный поклон. Она изящно выставила вперед ножку, сохраняя идеально прямую струнную спину, и с легким кокетством исподлобья взглянула на возвышающегося над ней грузного польского монарха.

    Тот плотоядно, как огромный сытый кот, до отвала объевшийся густой деревенской сметаны, облизал губы, жадно пожирая глазами ее точеную фигуру.

    Кантемир посмотрела по сторонам, откровенно ища поддержки, или способа сбежать.

    От автора:

    Константинополь. 1449 год. Распад и отчаяние. Он входит и ломает судьбу. Умом. И возрождает «Византию здорового человека». Серия почти завершена.

    https://author.today/work/531142

  

  
    Глава 9

    Варшава

    18 июня 1725 год

    Тучный, высокий — хотя и уступающий в росте Петру — польский король навис над Марией Дмитриевной грузной скалой. В неровном мерцании сотен восковых свечей Маша вдруг с пугающей ясностью разглядела его надвигающуюся старость.

    Эта дряблость тяжелых щек, тусклый, выцветший блеск некогда хищных глаз, едва сдерживаемая одышка за маской напускной вальяжности — всё это вызывало почти инстинктивную неприязнь. Отчего же она в упор не замечает этих преклонных лет в своем любимом мужчине?

    Для неё Пётр всегда выглядел совершенно иначе. В его резких движениях, в жестком прищуре, в самой тяжелой ауре власти не было ни единого намека на разрушительную поступь времени, которую она так явственно видела в Августе.

    — Так что, сударыня, полагаю, нам с вами крайне важно проследовать в отдельную комнату и там обсудить дела без лишних ушей, — произнес польский король, слегка склонившись к ней. В его хрипловатом голосе всё ещё сквозила самоуверенность монарха-волокиты. — Думаю, что с такой прелестной, но безусловно и мудрой дамой, нам будет что обсудить и какое приветствие передать вашему императору и моему другу.

    Едва они двинулись сквозь разнаряженную толпу, как придворный свет пришел в едва уловимое движение. Присутствующие на приёме магнаты, а также шведские, французские и прусские посланники с жадным, цепким вниманием следили за тем, что происходит. Заколыхались перья и расписные веера, скрывая ядовитые улыбки, и дамы принялись упоенно шептаться.

    — Вы только представьте, наш королевский бычок положил глаз на тёлочку русского кобеля, — прошипела одна увешанная бриллиантами дамочка на ухо другой.

    — О да, такой амурной виктории у Августа ещё не случалось — поделить одну тёлочку с самим русским царем! — с плотоядным смешком отозвалась великосветская кумушка, поправляя высокую напудренную прическу.

    — Много же вы знаете… Они уже столько дам разделили, одну, а то и не одну, — смело вклинилась в их разговор третья дама.

    Она произнесла это с такой снисходительной властностью и знанием дела, что ни у кого не осталось сомнений. Эта изрядно увядшая интриганка в период наивысшей «дружбы» польского короля и русского царя входила в число многочисленных прелестниц Августа. Судя по её самодовольному тону, она не без гордости намекала, что в дни своей пылкой молодости была именно той самой девочкой, над которой до седьмого пота кряхтели оба могущественных монарха.

    В это же время чуть в стороне, в нише у высокого окна, тесным кружком сошлись европейские дипломаты. Под тихий звон хрусталя они обсуждали куда более прагматичные материи.

    — Не кажется ли вам, господа, что это вынужденное признание польским королём своего бастарда, Морица Саксонского, есть не что иное, как начало большой геополитической игры со стороны русского медведя? — вкрадчиво поинтересовался посланник Священной Римской империи в Речи Посполитой, неспешно поигрывая золотой табакеркой.

    — Почему же «кажется»? Я в этом абсолютно уверен, господа, — хладнокровно парировал его французский коллега, поправляя кружевное жабо. — И кто же там такой умник? Остерман?

    Прусский посланник лишь тонко улыбнулся. Его улыбка была пропитана снисхождением — так взрослый слушает нелепый спор детей о том, какой сорт марципана слаще.

    — Господа, вы упускаете из виду критически важную деталь, — подался вперед пруссак, понизив голос. — Мориц стал ортодоксом. Он принял веру московитов! Вы вообще в состоянии вообразить, чтобы строптивый польский сейм дозволил такому откровенному вероотступнику взойти на престол? Даже если он завтра публично покается и вновь примет католичество.

    — Полноте, — усмехнулся француз. — Если ваш прусский король не решится поддержать мятеж, а Его Величество французский король не воспротивится открыто… то на русских штыках в этой стране возможно абсолютно всё.

    Пруссак на мгновение смутился, отведя взгляд. Крыть было нечем. В глубине души он и сам прекрасно понимал суровую правду: в большой политике решающий аргумент всегда остается за штыками, а пресловутая дипломатия и религиозные предпочтения кичливой шляхты могут быть легко куплены русским золотом, либо безжалостно подавлены силой.

    — А я всё же уверен, господа, — сухо подытожил посланник Священной Римской империи, захлопнув табакерку с резким щелчком, — что русские ещё очень сильно обожгутся в своей дерзкой авантюре с Крымом. И тогда им никакие игры играть не придется.

    Сказав это, он брезгливо вздёрнул подбородок кверху, застыв в горделивой, нарочито высокомерной позе.

    Остальные посланники благоразумно сдержались, чтобы не высказать австрийцу едких замечаний. Дипломаты нехотя признавали очевидное: блестящая победа в последней войне с Османской империей давала посланнику Священной Римской империи полное право задирать нос и смотреть на коллег свысока. Вот только не так уж и многого добились австрийцы. Но да ладно… Пока нет иных успехов на поле боя, в политики играют прошлыми победами.

    — И все же вы катастрофически недооцениваете русскую армию, — процедил сквозь зубы шведский посол, решив всё же вставить своё слово.

    Смолчать он просто не мог. Ведь по железной логике выходило так: если австриец настолько принижает и ни в грош не ставит русскую военную машину, то какова же тогда цена шведской армии, которая этой самой России проиграла? Выходило, что она и вовсе ничтожна.

    Спорщики собирались продолжить пикировку, но в этот самый миг роскошный зал коллективно ахнул. То, что внезапно произошло в центре бальной залы, повергло искушенную публику в абсолютный, парализующий шок. Посланники дружно посмотрели в сторону, где… невообразимо… об этом будут говорить во всей Европе.

    * * *

    — Ваше Величество, я бы предпочла не оставаться с вами наедине, — ледяным, не терпящим возражений тоном отчеканила Мария Дмитриевна. — И вовсе, не сочтите на неуважение, ибо как раз его у меня к вам в избытке, но я дурно себя чувствую.

    — Не смею тебя беспокоить понапрасну, сударыня. Клянусь, я буду исключительно обходительным, — мягко, почти бархатно проворковал король. — Но это не займет много времени.

    «А вот в этом я как раз уверена,» — подумала Кантемир.

    — Может в следующий раз? Когда, как я надеюсь, тут еще будет государь-император, Петр Алексеевич, — сказала она.

    — Уверен, что русскому царю сейчас есть чем заняться, ведь в России нынче хватает достойных дам, — не унимался король.

    Его ну очень сильно задевал такой строгий и даже, как считал Август, невежливый, наглый отказ. Тут, в Варшаве, в его дворце? Когда такое было?

    Если бы не эта сальная, откровенно похотливая усмешка, скользнувшая по его тяжелому лицу, Мария Дмитриевна, возможно, на миг и поверила бы ему. Что действительно нужно переговорить. И она знает даже о чем, ибо уверена, что может сыграть роль дипломата и послужить своему мужчине, а еще и России, но мужчине прежде.

    Хотя, зная репутацию монарха — вряд ли. Пикантные слухи, которые сам Август даже не пытался опровергать, гласили, что у него по свету раскидано более трехсот пятидесяти бастардов. Эта цифра была известна далеко за пределами Речи Посполитой, а здесь, в сияющей огнями Варшаве, королевское семя и вовсе стало главной темой для светских бесед.

    Конечно, развращенной шляхте всегда было куда интереснее обсуждать постельные баталии своего суверена, чем ужасающее экономическое состояние трещащей по швам республики. О плохом в Польше предпочитали не думать, легкомысленно предаваясь бесконечным празднествам на краю пропасти. Польша спала и во сне предавалась величию.

    Скоро ли наступит пробуждение и поляки поймут, что потеряли свою Родину? Ведь часто утро бывает очень тяжелым.

    — Ну же… принцесса. Поверьте, мне есть что передать моему близкому… я бы даже сказал, очень близкому другу Петру. Знаете ли насколько? Брату! — с нажимом добавил король. Он явно нервничал — тучный хищник категорически не привык к тому, чтобы женщины посмели ему отказывать.

    Август вел свою логическую игру. Он прекрасно знал: если бы Петр Алексеевич официально объявил Марию Дмитриевну Кантемир своей фавориткой, польский монарх ни за что не посмел бы столь нагло добиваться уединения с ней. Король слишком хорошо знал того, кого публично называл «другом», но втайне считал злейшим врагом и кому нещадно завидовал. Петр был страшен в гневе. «Тех баб, кого я хочу видеть только своими, я заранее помечаю и о том предупреждаю», — рявкнул как-то русский царь в пьяном угаре во время их давних совместных возлияний.

    Официального статуса у Кантемир не было. А значит, рассудил Август, присутствие Марии в Варшаве — это не что иное, как негласный, живой подарок от Петра. Циничный размен: мол, ты выполнил мою политическую просьбу, признал Морица Саксонского законным сыном, а теперь, в качестве отступного, можешь попользовать мою женщину.

    Август знал, что такое могло бы прийти в голову его порой бесшабашному другу.

    — Я настаиваю! — Голос короля лязгнул металлом. — Здесь, в Варшаве, мне может отказать лишь законная жена русского царя. Или его официальная фаворитка. А вы, уж простите мою прямоту, ни то, ни другое. Но поверьте, сударыня, моё приватное послание вам весьма понравится.

    С этими словами король, грубо нарушая все мыслимые нормы дворцового этикета, по-хозяйски и крепко схватил Марию за тонкое запястье.

    Она была в легком, струящемся платье того изящного фасона, который при европейских дворах вскоре начнут называть «русским». В нем не было этих чудовищных, сковывающих движения жестких каркасов и панье. Белоснежное, воздушное, состоящее из множества тончайших юбок, оно делало Марию похожей на прелестный, до конца не распустившийся бутон цветка.

    Но внешняя хрупкость оказалась обманчивой.

    Не сказав ни слова, Мария Дмитриевна сделала резкий, стремительный выпад навстречу нависшему над ней королю. Подол платья взметнулся белым облаком, и она изо всей силы, со злостью вложив в этот удар всю массу своего тела, всадила колено прямо в королевскую похотливую промежность.

    Глаза Августа, казалось, сейчас вылезут из орбит. Они округлились, вылупились в слепой, почти животной панике. Густые брови судорожно сошлись на переносице, а на высоком лбу пролегли такие глубокие борозды, что лицо монарха вмиг постарело на десяток лет. Из глаз пока еще главного похотливого самца Европы (по крайней мере, до тех пор, пока эту сомнительную пальму первенства окончательно не перехватил французский Людовик XV) брызнули крупные, неподдельные слезы. Тучный король жалко сгорбился. Обеими руками схватившись за ушибленную промежность, он тонко, по-бабьи заскулил, напоминая сейчас не грозного властелина, а побитого дворового пса.

    Заминка длилась лишь мгновение. Тут же к осевшему монарху бросились стоявшие неподалеку вельможи. Двое из них спешно подхватили обмякшего короля под руки, пытаясь удержать его на ногах и увести в сторону, а третий, побагровев от ярости, шагнул к Марии, вскинув руки, чтобы схватить дерзкую девчонку.

    — Не сметь трогать меня! — рявкнула она густым, звенящим сталью, совершенно не женским голосом, от которого, казалось, дрогнуло пламя свечей в канделябрах. — Не сметь прикасаться к женщине русского императора!

    Огромный бальный зал замер. Музыка оборвалась. Сотни взглядов скрестились на эпицентре скандала. Большинство зевак застыли с приоткрытыми ртами и выпученными глазами, судорожно соображая, какую именно эмоцию надлежит изобразить на лицах, чтобы ненароком не выдать собственного жгучего злорадства.

    А ведь добрая половина присутствующих дам сейчас готова была сорвать перчатки, отчаянно рукоплескать и кричать «Браво!». Пожалуй, во всей Варшаве не осталось ни одного свежего личика или пышного бюста, не удостоенного сального внимания польского короля. Да и мужья этих дам в глубине души тоже мысленно аплодировали московитке.

    На дворе стоял просвещенный, галантный век, когда супружеская измена не считалась тяжким преступлением, но знаменитую шляхетскую гордыню и глухое собственничество у поляков отнять было невозможно. Многие магнаты чернели лицом и втихую пили горькую, узнавая, что их жены грели королевскую постель.

    Возможно, именно эта повальная королевская похоть и бесцеремонность привели к тому, что в кулуарах всё сильнее зрели настроения сменить политический курс. Шляхта посматривала в сторону Франции — да кого угодно! — лишь бы укоротить этот негласный абсолютизм при варшавском дворе.

    Формально всем заправлял Сейм, но учитывая, что из одиннадцати последних созывов восемь были сорваны по разным причинам (право вето делало свое черное дело), реальная власть Сейма слабела. Август окружил себя льстецами, которые не смели ему перечить, а все несогласные быстро получали назначения подальше от столицы.

    — Курва… — просипел побелевший король сквозь сжатые зубы, лишь бы не сорваться на истошный крик боли.

    — Выблядок, — на русском прошипела Кантемир.

    Мария презрительно вздернула подбородок.

    — Я еще некоторое время буду ждать от вас официальных извинений, Ваше Величество, — чеканя каждое слово, произнесла она в звенящей тишине. — Надеюсь, вы догадываетесь, что Петр Алексеевич никогда и никому не отдает то, что поистине принадлежит ему. А я принадлежу ему. От пяток до макушки. Всей душой и сердцем. Я немедленно покидаю Варшаву. Какое-то время пробуду в Торуни, затем отправлюсь в Петербург или куда пожелаю — но это вас уже не касается. И если в течение ближайших семи дней от вас не поступит извинений, то я, Ваше Величество, буду считать, что вы растоптали все мыслимые законы рыцарской чести!

    Не удостоив скорчившегося монарха даже подобием реверанса, она круто развернулась и направилась к выходу.

    Плотная толпа расступалась перед ней, словно воды Красного моря. Растерянные вельможи просто не знали, как поступать в подобном беспрецедентном случае. Если бы… если бы только Август нашел в себе силы отдать прямой приказ, чтобы её схватили, остановили на месте — толпа бы подчинилась.

    Дай им волю, они с радостью повыдергивали бы все её роскошные, иссиня-черные, пахнущие дорогим мылом, а не пудрой косы, от которых невозможно было отвести взгляд. Но приказа не последовало. Король лишь тяжело дышал, а женщина русского царя уходила прочь, гордо неся свою победу.

    Зал продолжал хранить напряженное, почти гробовое безмолвие. Мария Дмитриевна шла к высоким двустворчатым дверям, стараясь ни единым мускулом лица не выдать, насколько сильно у нее сейчас дрожат колени и как бешено, отдаваясь в висках, колотится сердце.

    Адреналин обжигал кровь. Высоко, с истинно королевским достоинством вздёрнув подбородок — пожалуй, даже выше и надменнее, чем это смог бы сделать самый спесивый магнат в республике, — она чеканила шаг по наборному паркету. Ею восхищались, ей завидовали.

    Они так не могли. Она? Август, или его правительство, магнатерия, кормящаяся у казны… Она не зависела ни от кого, так что смогла сделать то, о чем мечтали иные. Отбила орган, которым Август и управлял Польше, и через который он это делал.

    У самого выхода путь ей преградили два рослых польских офицера из дворцового караула. Они не получали прямого приказа задерживать её, но и команды выпускать тоже не прозвучало.

    В это же мгновение за спиной Марии выросли три мрачные фигуры. Это были те самые люди, которым она с огромным трудом выбила приглашения на королевский приём. Из-за недостаточной знатности они не имели права находиться в главном зале и вынуждены были дожидаться её в смежных комнатах, среди публики попроще, еще только претендующей на вхождение в ближний круг Августа.

    И слава Богу, что их не было рядом в момент инцидента. Окажись эти трое подле Марии в ту секунду, когда король распустил руки — и, вполне возможно, уже завтрашним утром польскому Сейму пришлось бы экстренно собираться для избрания нового монарха.

    Все телохранители — и эти трое, и те, что остались дежурить в арендованном для княжны варшавском особняке, — были преданы ей до фанатизма, а некоторые тайно и до беспамятства влюблены. Если бы не суровый долг, если бы не тот памятный разговор с императором перед отъездом… Пётр тогда заглянул каждому в глаза своим тяжелым, пробирающим до костей взглядом, потребовал нерушимой клятвы и жестко надавил на офицерскую честь. Этот взгляд навсегда отбил у них даже мысли о вольностях. Смириться с тем, что единственным мужчиной этой великолепной женщины является великий русский царь, они могли. Но позволить какому-то польскому «корольку» лапать её — увольте!

    Офицеры прекрасно знали политическую кухню: во время Северной войны Август беззастенчиво тянул из Петра деньги. В Польше это считалось верхом дипломатической ловкости, ибо обмануть московита для шляхтича — святое дело. В России же об этом предпочитали говорить шепотом или вовсе молчать, дабы не будить гнев императора, который всё прекрасно понимал, но в силу большой политики вынужден был мириться с таким союзником.

    — Пустите, пан, — глухо, но так, что мороз продрал по коже, процедил один из охранников Кантемир, широкоплечий офицер роты почетного караула. Его ладонь мертвой хваткой легла на эфес. — Пустите, не то я буду вынужден скрестить с вами шпагу прямо здесь.

    Началась убийственная игра в гляделки. Никто не желал уступать, воздух между ними, казалось, заискрил. Было видно, что русский настроен абсолютно решительно и готов рубить.

    И тут Мария испугалась по-настоящему. За сегодняшний вечер это был её второй испуг, но если в первый раз её сковало секундное малодушие перед властью короля, то этот страх нельзя было назвать слабостью. Она искренне радела за свою охрану. За этих верных, не знающих пощады волкодавов, которых приставил к ней Пётр Алексеевич.

    Она вновь поразилась умению государя читать людские души: её люди были готовы на немедленное самопожертвование. Они бы умерли здесь, на этом паркете, залив его кровью, лишь бы сохранить честь и достоинство Марии Дмитриевны.

    Не желая допустить кровопролития, княжна Кантемир с неожиданной для своей хрупкости силой отодвинула рукой своего защитника. Взметнув белоснежными юбками, она шагнула вперед, словно кирасир тяжелой кавалерии, идущий напролом сквозь вражеский строй.

    Никому не показывая этого, внутренне морщась в ожидании болезненного удара о чужие плечи, она с ходу врезалась в польских офицеров. Хрупкая, изящная женщина. Но в этот миг в ней пульсировало столько неукротимой ярости и царственной решительности, что она буквально раскидала этих двух вооруженных поляков. Нет, они, конечно, не упали и не отлетели к стенам, но инстинктивно, подавленные её бешеным напором, вынужденно сделали шаг назад, расступаясь и освобождая дорогу женщине русского императора.

    Следом за Марией, бросая по сторонам тяжелые, уничижительные взгляды, от которых польские офицеры невольно отводили глаза, чеканя шаг, проследовала её охрана. Никто больше не посмел преградить им путь.

    Выйдя на свежий ночной воздух, княжна подошла к ожидающей карете. Она занесла ножку в изящной туфельке на откинутую ступеньку и на мгновение замерла, гордо оглядевшись. Из высоких, ярко освещенных окон дворца на нее смотрели десятки людей. Во взглядах читались шок, испуг, а у некоторых — нескрываемое восхищение. Немало народу высыпало и на парадное крыльцо, провожая дерзкую московитку. Кто-то во мраке даже осмелился взмахнуть белым кружевным платком — должно быть, одна из тех многочисленных великосветских дам, что затаили на сластолюбивого короля глубокую личную обиду.

    Мария обвела всю эту пеструю толпу грозным, воительным взором, словно прямо сейчас метала из-под густых ресниц молнии. Затем она твердо ступила в экипаж, резким жестом отказавшись от поданной охранником руки. Женщина русского императора самодостаточна и сильна! Так она думала, и именно такой она сейчас предстала перед всем варшавским светом.

    Ступенька с лязгом сложилась, тяжелая дверца захлопнулась, отрезая её от чужих взглядов. И только тогда, в полумраке кареты, на глазах Марии Дмитриевны выступили злые, горячие слезы. Она все еще пыталась сдерживаться, держась на одних лишь морально-волевых качествах, до боли кусая губы.

    Но стоило кучеру хлестнуть лошадей, а экипажу тяжело сдвинуться с места, как её прорвало. Колоссальное нервное напряжение вылилось в истерику. Она рыдала во весь голос, причитая и задыхаясь. Сквозь грохот колес по брусчатке этот плач был слышен лишь тем, кто скакал верхом вплотную к карете. Офицеры её эскорта скрипели зубами и то и дело яростно оглядывались на ускользающий во тьме силуэт королевского дворца. Казалось, они мечтали прямо сейчас развернуть коней, ворваться обратно и зарубить каждого, кто стал причиной слез этой сильнейшей из женщин.

    А Мария Дмитриевна, закрыв лицо дрожащими руками, плакала навзрыд, даже не замечая, как карету нещадно трясет и подбрасывает на рытвинах варшавских улиц.

    От автора:

    История попаданца в наполеоновскую эпоху, от самодельной лупы до первого в России оптического прицела. От беглого подмастерья до поставщика Двора ЕИВ.
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    Глава 10

    Варшава

    18 июня 1725 год

    Мария Дмитриевна уехала. Еще некоторое время публика молчала, потом начала шептаться, ну а еще через некоторое время, когда король, сославшись на головную боль, ушел… Зал взорвался.

    Сперва обсудили, но это уже шепотом, где именно находится та королевская голова, которая разболелась, ну а после…

    — Неслыханно! — кричали они.

    — Скандал! — восхищались другие.

    В это же время в бальном зале, где уже не были слышны тихие стоны польского короля, дипломаты продолжали прерванный разговор.

    — Господа… — тихо, едва слышным шепотом произнес французский посланник, провожая взглядом опустевшие двери. — Полагаю, после этого беспрецедентного спектакля нам всем предстоит радикально пересмотреть свое отношение к России.

    — Вы правы, — так же тихо, не сводя сузившихся глаз с того места, где только что стояла русская княжна, ответил австриец. — Если женщина есть суть отражение своего мужчины, и если она, будучи заведомо слабее, обладает такой силой… Не кажется ли вам, господа, что этот Пётр еще покажет Европе такую кузькину мать, что она затмит даже того Петра, которого мы знали десять-пятнадцать лет назад?

    Произнося это, австрийский дипломат даже не подозревал, насколько мистически точно он был прав, интуитивно разделяя в своей речи двух совершенно разных Петров.

    * * *

    За стеной, как разъяренный улей, перебивая друг друга обсуждали скандал. И тут, в небольшой комнате, тоже. Но разница была в том, что там, в зале, хотели бы продолжения такого спектакля, тут же, в комнате, всячески думали его замять.

    Единственный, с кем мог подобное обсуждать польский король, он же саксонский курфюрст, Август II Сильный, это его, уже даже скорее друг, чем министр…

    Граф Якоб Генрих фон Флемминг, первый кабинет-министр, стоял позади монарха в идеальной, почти неподвижности скульптурного изваяния.

    — Дьявол меня дернул, Флемминг, — глухо произнес он, не оборачиваясь. — Какая-то минутная блажь. Вино, музыка, эта гнетущая скука… и её черные валашские глаза. Княжна хороша!

    — Вы говорите о женщине, которая делит ложе с русским императором. С тем, кто обещал с вас за все спросить. Еще за те игры, что вы, ваше величество, вели во время Северной войны, — сказал граф.

    — Я король, Якоб! Правитель Речи Посполитой! Неужели я не имею права на мимолетную слабость к красивой женщине в собственном дворце⁈

    Флемминг покачал головой, мол, ну сколько же можно.

    — Вы имеете право на любые слабости, мой король. Но Речь Посполитая не имеет права на новую войну с Российской империей. Петр Алексеевич жив, путь мы и рассчитывали на иное, а его хватка с годами стала только крепче, а нрав — свирепее. Одно дело — политические интриги и споры о границах, и совсем другое — личное оскорбление. Царь не прощает покушений на то, что считает своим.

    Август со скрипом опустился в глубокое кресло, с силой потер виски массивными пальцами, унизанными перстнями.

    — Гордая девка. Давно таких не объезжал, — сказал Август.

    — Она не просто девка. Она может быть поводом.

    — Для чего? — недоуменно спросил король.

    — Оскорбить любимую наложницу Петра сейчас — значит дать ему идеальный повод ввести еще больше войск в наши земли. Если княжна напишет русскому императору, нас немедленно обвинят в поругании чести российского двора. Царь только и ждет предлога, чтобы окончательно прибрать Польшу к рукам.

    Король поморщился, словно от зубной боли.

    — Нельзя позволить ей уехать с этой обидой! Она увезет этот яд к Петру. А если ему удастся война с Крымом?

    — Ваше величество вы думаете в правильном направлении, — удовлетворенно сказал Флемминг.

    Министр думал, что сложнее будет уговорить Августа объясниться с русской княжной.

    — Вы должны, ваше величество, спасти вашу корону от русских штыков. Вы поедете за ней. И не как монарх к подданной, а как галантный рыцарь, ослепленный её неземной красотой и потерявший рассудок. Сошлитесь на помутнение, на чары валашской колдуньи, на проклятое саксонское вино — на что угодно.

    Король тяжело задышал, раздувая ноздри, но слушал не перебивая.

    — Перехватите её карету на тракте, — продолжил министр с беспощадной логикой. — Подарите ей бриллианты, достойные императрицы — возьмите парюру из государственной казны, я уже распорядился подготовить шкатулку. Упадите перед ней на колени прямо в дорожную грязь, в конце концов. Вымаливайте прощение так, как умеете только вы. Вам это всегда удавалось блестяще.

    Август криво, безрадостно усмехнулся.

    — Ты безжалостен, Якоб. Умеешь бить по больному. Но ты прав. Моя гордость стоит гораздо дешевле, чем гнев живого Петра.

    * * *

    Крым. Перекопский перешеек

    18 июня 1725 года

    Орудия громыхали так, что земля ходила ходуном. Тяжелые пушки стояли каждые сто метров вдоль всей изрытой траншеями линии обороны. Огонь вели непрерывно. Здесь вперемешку работали и трофейные турецкие стволы, и русские единороги. Как выяснилось после взятия позиций, на складах Перекопа татарско-турецкий гарнизон бросил превеликое множество отличных орудий. Видимо, у неприятеля критически не хватало обученных пушкарей, да и запасы пороха оказались не столь впечатляющими.

    Зато у русской армии пороха было в избытке — хватило бы отразить любую контратаку и выдержать еще несколько штурмов перекопских укреплений. Впрочем, интендантам уже следовало крепко озаботиться логистикой: обозы из Изюма, Харькова и Сум должны были формироваться бесперебойно и тянуться к Перекопу непрерывной пуповиной. Ведь большое дело на полуострове только начиналось. Впереди лежал Бахчисарай.

    — Вот же настырный Менгли-гирей, — спокойно произнес я, складывая тяжелую подзорную трубу. С высоты каменной башни мне была прекрасно видна вся разворачивающаяся в степи диспозиция неумелой вражеской атаки. — Настырный. Но какое счастье, что он такой предсказуемый дурак.

    Я криво усмехнулся, медленно опуская тяжелую латунную подзорную трубу. Глаз немилосердно слезился и резал от долгого напряжения — всё-таки этот, далеко не совершенный оптический прибор, давал сильное искажение по краям линзы. Да и рука, признаться, изрядно замлела. Вот так стоять, замерев на пронизывающем степном ветру на протяжении доброго получаса, и неотрывно смотреть в окуляр за маневрами неприятеля — оказалось занятием весьма утомительным.

    Менгли-Гирей всё же привел свою орду к Перекопу. Впрочем, деваться ему было решительно некуда. Будь его воля, он, хитрый лис, наверняка предпочел бы отсидеться, а то и вовсе предал бы собственную семью ради сохранения власти. Но там, за спиной, в роскошных садах Бахчисарая, оставался его гарем, его наследники. А главное — он физически не мог проигнорировать яростное мнение тысяч крымско-татарских беев и простых нукеров, которые рвались спасать свои кочевья от русских штыков.

    Они ломились на наши позиции как-то первобытно, бездумно, ослепленные фанатизмом, словно единственным их желанием было поскорее умереть. В первый миг, когда пыльное облако только взвилось над степью, я грешным делом подумал, что нам предстоит исключительно тяжелая, кровавая работа. Тогда показалось, что весь горизонт до самого края неба плотно устлан конными лавами врага.

    Но сейчас, наблюдая за боем с высоты каменной башни, я видел лишь то, как холодно и методично, залп за залпом, стирается в кровавую пыль всё войско крымских татар. Картечь выкашивала их целыми рядами. Это бойня уже переходила все тактические грани, за которыми стояла не военная логика или хитрость, а абсолютная, самоубийственная глупость, стремительно перерастающая в массовое безумие. Как можно с кривыми саблями в таком сомкнутом строю ломиться на вкопанные пушки и шеренги стрелков с нарезными ружьями?

    К слову, я сейчас не испытывал ни малейшего сожаления о том, что неприятель уничтожается сотнями и тысячами, устилая телами подступы к валу. Кто-то сердобольный в Петербурге мог бы порассуждать об излишней жестокости, дескать, не дело так истреблять живых людей. Но во мне кипела холодная, давняя ярость. Меня до глубины души задел тот факт, какие именно орудия мы захватили в крепости.

    Их оказалось более сотни. Некоторые запалы были забиты ржавчиной, но я предвидел подобное и привел с собой толковых артиллерийских мастеров, которые в кратчайшие сроки вернули стволам боевое состояние. Так вот, эти пушки были отлиты с двуглавым орлом! Ни ленивые турки, ни крымчаки за долгие десятилетия даже не удосужились сбить кованых русских орлов с бронзовых казенников. Наши. Русские пушки.

    И сейчас для меня совершенно особыми, мрачными красками заиграл тот исторический факт, что моя сводная сестрица Софья со своим фаворитом, князем Василием Васильевичем Голицыным, устроили в прошлом веке это беспримерно глупое, позорное мероприятие, гордо названное «Крымскими походами». Видимо, те бравурные реляции, что до сих пор пылятся в архивах и которые прямо сейчас скрупулезно инвентаризируются командой моего первого статс-секретаря, содержат далеко не всю правду о потерях.

    У меня сложилось четкое, подкрепленное вот этими самыми трофеями впечатление: при паническом отступлении Голицына множество первоклассных пушек было попросту брошено посреди дикой степи. Позже татары спокойно приволокли их сюда, на перешеек. А поскольку никакой серьезной угрозы со стороны Москвы для Крыма долгие годы не существовало, эти орудия свалили в большие каменные амбары, где они пылились как бесполезный металлолом.

    Нам несказанно повезло. Если бы турецкий султан и крымский хан хоть на миг всерьез заподозрили, что мы придем сюда с такой мощью, они бы загодя нагнали из Османской империи сотни опытных пушкарей, завезли бы горы пороха. А то, глядишь, и вездесущие французы подсобили бы своим восточным друзьям толковыми инженерами-фортификаторами. И вот тогда ситуация обернулась бы катастрофой. Эту твердыню мы брали бы либо с чудовищной кровью, положив в ров половину армии, либо умылись бы этой алой жидкостью и, несолоно хлебавши, с позором покатились бы назад.

    К чему я веду эти мысленные рассуждения? Да к тому, что я, при всем своем монаршем статусе, тоже живой человек, и мне порой отчаянно хочется банального признания моих заслуг. А если я сам себя мысленно не похвалю, то кто же это сделает искренне? Льстецов при дворе, разумеется, хватает с избытком, хотя я и ввел жесткую моду требовать от окружения исключительно суровую правду. Но ведь эти люди не знают всей подноготной. Они не обладают и малой толикой той широты картины мира и того «послезнания», которым владею я. Им попросту не дано ведать о том, что *могло бы* произойти, сложись обстоятельства иначе, и о том, что неминуемо должно случиться в самое ближайшее время.

    — Ваше Величество, они откатываются, — негромко, но с явным профессиональным удовлетворением сообщил мне генерал Пётр Петрович Ласси.

    Благодаря своему послезнанию я был прекрасно осведомлен об этом талантливом ирландце. Я помнил, что в моей прошлой истории он принимал самое активнейшее участие в достаточно успешной, но вместе с тем изнурительной и крайне спорной войне с турками в конце тридцатых годов восемнадцатого века.

    Я давно и пристально присматривался к этому человеку. Вот и сейчас я держал его при себе на командном пункте. Поначалу наш тандем выглядел так: Ласси отдавал черновые распоряжения, а я лишь кивал, своим авторитетом подтверждая то или иное тактическое решение генерал-лейтенанта.

    По сути, он выступал в роли моего главного военного советника, своего рода «запасного генерала». Не зная его лично в этой реальности, я сперва не стремился слишком близко подпускать ирландца к управлению армией — по крайней мере, к тем её элитным частям, которые прямо сейчас проходили через горнило моей глубокой модернизации. Но надо признать: впечатление как полководец он оставлял исключительно приятное.

    Ласси был абсолютно прав: татары действительно начали спешно оттягиваться от наших редутов. Потеряв по всей линии соприкосновения тысячи убитыми — навскидку, в степи полегло не менее трех с половиной тысяч всадников, — они, видимо, наконец-то осознали простую истину. Ломиться с голой саблей на ощетинившуюся пушками стену — верный способ разбить собственный лоб, а не разрушить непреодолимое препятствие.

    — Скоро будут переговоры, — уверенно произнес я, наблюдая в подзорную трубу этот приятный глазу отход, всё больше напоминающий паническое бегство.

    — Ваше Императорское Величество, дозвольте отдать приказ, дабы наша кавалерия прошлась вдоль первой линии обороны и изрубила тех, кто замешкался при отходе, — учтиво, но с холодным расчетом произнес Ласси на чистом английском языке. Здесь, на службе у русского императора, это был наш тайный шифр.

    Никто из присутствующих в свите офицеров и денщиков не понимал ни слова из того, о чем мы переговаривались. Приказы затем приходилось дублировать по-русски. Да, возникала небольшая временная заминка, но в реалиях тогдашней, не столь скоротечной войны, это было вполне уместно. Тем более, базовую систему визуальных сигналов — примитивную, обозначающую отступление или фланговые удары, — мы уже успели разработать. Но сейчас для передачи сложного приказа придется посылать конного вестового.

    — Передайте приказ от моего имени командующему флангом, — я опустил трубу и посмотрел ирландцу в глаза. — В нем должно четко звучать: ни в коей мере наша кавалерия не должна удаляться более чем на полверсты от первой линии обороны. Пускай драгуны пройдутся лишь по самому краю, зачищая подступы. Увлекаться преследованием в дикой степи я категорически запрещаю.

    Наша тяжелая кавалерия изготовилась ударить в нужный момент, чтобы окончательно смять неприятеля. Вот только этого момента, по моему разумению, так и не наступило. Татары вовремя оттянулись, не став до конца крошить свои силы в бесполезных приступах на наши оборонительные линии.

    Тем не менее, через перекопские рвы тут же начали наводить проходы, проворно устилая их бревенчатыми мостками, и русская конница рванула вдогонку. Многих поймать на отступлении не удалось, но, как мне доложили позже, еще несколько сотен замыкающих татар были изрублены в мелкое крошево.

    Казакам я дал отмашку: пускай выходят в поле и ловят бесхозных лошадей, которые не успели уйти вслед за татарским лагерем. Я прекрасно понимал, что именно это зрелище станет для степняков самым горьким унижением. Ударить в ответ они сейчас не могли при всем желании. Им требовалось немало времени, чтобы хоть немного зализать раны, перегруппироваться и снова пойти в атаку. К тому же их пыл надежно остужали стоящие в резерве на фланге пять отборных драгунских полков под командованием фельдмаршала Вейсбаха.

    Офицеры моей свиты повернулись ко мне. Все смотрели так выжидательно, что было совершенно очевидно, каких именно слов они сейчас ждут.

    — Хорошо, празднуем викторию! — громко объявил я. — Но немедленно назначить дежурных офицеров, которые будут неусыпно бдить как за Сивашом — чтобы татары под покровом ночи не сделали тот же выверт, что удался нам, — так и за самим Перекопом. Остальным я разрешаю сегодня повеселиться.

    Как говорится, я там был, мёд-пиво пил, да по усам текло… Впрочем, насчет напитков я был крайне осторожен. Надеюсь, сердечко у меня в этом теле вполне нормальное. По крайней мере, ни тахикардии, ни пугающе учащенного сердцебиения в последние дни я за собой не замечал, несмотря на то, что из-за недосыпа просто упивался крепким кофе.

    Поэтому на праздничном ужине я позволил себе выпить лишь немного сухого красного вина. Поднял тост за мужество русского солдата, за верность долгу, за честь офицера и за несокрушимость нашего оружия, пригубил из кубка — и на этом остановился. А потом весь вечер, пока генералы в буквальном смысле упивались — и сладким вкусом победы, и горячительными напитками, — я методично цедил свой кофе.

    Когда над степью забрезжил рассвет, стало ясно, что поспать не удастся. Сон не шел абсолютно. Зато шли другие вести. Меня звали поговорить… Что ж… поговорим в какой форме мне принимать безоговорочную капитуляцию.

    От автора:

    Оказавшись в начале 80-х, я создам лучшую версию игровой индустрии

    Без лутбоксов, DLC, игр-сервисов и прочего ГМО
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    Глава 11

    Перекоп.

    18 июня 1725 год.

    Ваше Величество, позволите ли мне провести переговоры? — почтительно спросил фельдмаршал Вейсбах, когда дозоры доложили, что крымский хан прислал парламентеров и вызывает нас на разговор.

    — Как я понимаю, сам Менгли-Гирей решил разговоры разговаривать, — усмехнулся я. — Так что я выйду к нему лично, — отрезал я тоном, не терпящим возражений. — Вы, фельдмаршал, будете меня сопровождать. А также генерал-лейтенант Матюшкин. А еще и Степан и Корней, мои рынды.

    Что ж, думаю, мне есть что сказать хану. Одно-единственное условие… капитуляция. Да и не хан он больше в моем понимании. Так, временная заноза, которую нужно вытянуть и все будет хорошо.

    Мы выехали в нейтральную полосу. Примерно в полуверсте от своей Первой линии обороны. Менгли правильно рассчитал расстояние, он был равноудален от своих войск и от моих. Как только наши кони поравнялись с роскошно одетой татарской делегацией, я не стал ждать витиеватых восточных приветствий и ударил первым:

    — Я жду от вас только одного — полной покорности. И если она случится прямо сейчас, я позволю вам и некоторым из ваших командиров уйти прочь налегке. Только на двух конях и с тремя телегами личного имущества.

    Мой голос прозвучал в утренней степи сухо, жестко и абсолютно категорично.

    Я смотрел на крымского хана сверху вниз, причем это получалось и фигурально и физически, и в голове ворочалась тяжелая, темная мысль. Насколько же, наверное, невыносимо унизительно было Петру Великому в первые годы его царствования, а до него — его батюшке Алексею Михайловичу и всем предыдущим русским царям, из года в год слать дань, эти позорные «поминки», вот такому вот чуду. Ну или его предшественникам, которые вряд ли сильно отличались это Менгли.

    Я нисколько не хочу принижать мужество, свирепость и вековые воинские традиции Крымского ханства. Я лишь хочу сказать, что сейчас, в этот самый момент, они выглядели настолько безнадежно устаревшими, что становилось просто смешно. Наверное, не особо весело только тем людям, которые, как это уже было видно, были пригнаны под стены Перекопа, как скот, русским людям.

    Татары взяли добычу. Казалось, что она огромна, но меня уверяли, что нет, это так, ниже среднего результативный по количество рабов, татарский набег. Несмотря на то, что силы были привлечены огромные, результативность людоловов низкая.

    Но об этом, о людях поговорим. А пока я смотрел на дешевого хана. Нет, конечно, смотрелся он богато. Менгли II Гирей стоял передо мной в невероятно тяжелом, глухом халате из плотной пунцовой парчи, настолько густо расшитом золотой нитью, что ткань стояла колом, словно панцирь. Широкий шелковый кушак стягивал его оплывшую талию, на голове громоздилась объемная чалма с драгоценным плюмажем, а на ногах красовались сафьяновые башмаки с загнутыми носами, густо усыпанные крупными, небрежно ограненными изумрудами и рубинами.

    Всё это буйство цвета и блеска было, безусловно, завораживающим, но разве что для заезжего фольклориста или этнолога. От хана пахло тяжелыми сладкими благовониями, конским потом и застарелым страхом. Низкорослый, слегка полноватый, с одутловатым желтоватым лицом и тяжелыми веками, прикрывающими раскосые глаза, он походил не на грозного владыку степи, а на музейный экспонат.

    Но он оставался дешевым, ибо политического веса не было в этом человеке. Он не то, что не глыба в истории Крымского ханства, он песчинка. Но войдет в историю, конечно, как последний хан. Так себе…

    Повисло вязкое, давящее молчание.

    Я же, не торопясь, с подчеркнутой, вызывающей ленцой вытащил ногу из стремени и вальяжно перекинул ее через переднюю луку седла. Демонстративно развалился на коне. Явно насмехаясь, умышленно унижая хана своей позой, я продолжал молча буравить его взглядом.

    Он всё проглотил. Ни один мускул не дрогнул на его лице, он сделал вид, что не замечает этого вопиющего нарушения всех мыслимых этикетов. Видимо, долгое пребывание в изгнании в Константинополе и годы униженного ползания на коленях перед османским султаном сделали свое дело. Гордость и степная спесь давно истерлись о мраморные полы Топкапы, и теперь честь и достоинство уже не так сильно свербили, когда приходилось стоять перед теми, кто действительно сильнее.

    Наконец, его тонкие губы едва заметно шевельнулись. Стоящий чуть позади толмач, обильно потея и нервно кланяясь, начал бегло переводить гортанные, рубленые фразы хана:

    — Уходи, урус гяур! — голос переводчика дрожал, но он старался 0,3просить Великого султана, чтобы тот не бил тебя слишком сильно.

    Я криво усмехнулся.

    — Тебе явно не хватает ума и дальновидности, Гирей, — произнес я медленно, тяжело роняя слова, чтобы толмач успевал вбивать их в голову хана. — Раз ты смеешь так со мной говорить. И раз ты совершил такую непростительную глупость, когда пошел на меня, сильного, своим слабым, растрепанным войском. Шел бы в своему хозяину, к султану. Но ты решил иначе. Зря.

    Я подался вперед, опираясь предплечьем на колено, и жестко ткнул пальцем в сторону расшитой золотом груди:

    — Ты ответишь за Бахмут. И за кровь ответишь. Это ты всё начал.

    Ханские глаза-щелочки хищно сузились. Маска равнодушия треснула, под парчой и бархатом вдруг проступил загнанный в угол, но всё еще опасный политик.

    — Чего ты хочешь, злодей? — с глухой, бессильной злобой выдавил он из себя, глядя на меня снизу вверх.

    — Менгли, — обратился я к хану подчеркнуто фамильярно, сознательно втаптывая в грязь его монаршую гордость. — Не называй меня так, пожалеешь много раз. Ты проиграл. Прими!

    Я обратился к нему по имени… Это унижение для бывшего хана. Так что после я выдержал долгую, звенящую паузу. Откровенно наслаждался открывшимся мне видом — тем бессильным бешенством, которое сейчас демонстрировал в моем разумении уже бывший, потерявший реальную власть повелитель Крыма.

    По всем дипломатическим канонам я обязан был обращаться к нему витиевато, как к брату, свату или какому-нибудь дальнему венценосному родственнику. Общих корней у европейских и азиатских монархов с Романовыми наверняка хватало — сам черт ногу сломит, если начать дотошно разбираться в этой запутанной генеалогии. Но я намеренно назвал его просто по имени, как обычного простолюдина, который отныне не обладает вообще никакими титулами.

    — Петр, — с трудом проглотив оскорбление и собравшись с мыслями, он решил неуклюже отзеркалить мое обращение.

    — Нет. Во-первых, Петр Алексеевич. Но это для тех, кому я так позволю обращаться ко мне, — ледяным тоном осадил его я. — А во-вторых… Считай, что твое ханство уже целиком в моих руках. Дело осталось за малым. Или у тебя еще теплятся иллюзии, что я не разобью твое разношерстное войско в пух и прах? Даже не сомневайся. Просто уезжай. Возьми с собой калгу, своего младшего брата Селямета, и скачите без оглядки в Константинополь. Здесь вам больше не рады.

    Желваки яростно заиграли на смуглых скулах главного вражеского переговорщика. Хан тяжело, с присвистом пыхтел, словно паровоз. Его челюсти скрежетали с таким омерзительным звуком, что я даже невольно ему посочувствовал: со стоматологией в этом суровом времени всё было очень и очень тускло. Еще сотрет свои зубы. Клыки-то стерлись, не хищник он, добыча. Да и были ли клыки, или только рассказы о их наличии?

    А я продолжал вальяжно сидеть в седле, небрежно перекинув ногу через луку. Мой великолепно обученный аргамак изредка недовольно фыркал, пуская пар из ноздрей в прохладный воздух, но стоял под стать хозяину — как вкопанный. Казалось, так оно и было задумано, словно прямо сейчас неподалеку притаился живописец с мольбертом и старательно ваяет мое героическое изображение для потомков.

    Кстати, об этом действительно следовало бы озаботиться всерьез. А то недавно нанял я столичных богомазов, чтобы портреты всех моих детей написали, и строго потребовал максимальной реалистичности. А они такого наваяли — смотришь на холст, а у человека такие неестественно огромные, вытаращенные глаза, какие можно увидеть разве что в японских мультиках моего далекого будущего.

    Пожалуй, закажу-ка я монументальную картину: «Капитуляция крымского хана перед русским императором». Где бы только найти толкового баталиста-историка, который способен всё изобразить с фотографической точностью, без лишних аллегорий? Ничего, если понадобится, выпишем лучшего мастера из просвещенной Европы. И сделаем его русским. Думаю, что много картин стоило бы подобной тематике написать.

    Если в моем будущем важнейшими инструментами государственной пропаганды стали кино, литература, яркие плакаты и рекламные ролики, то сейчас правильная картина способна заменить львиную долю того, что когда-то влияло на неокрепшие умы масс в будущем.

    Эта циничная мысль стала отличным обоснованием. Во-первых, теперь не жалко потратить прорву времени на то, чтобы лично позировать художнику и просвещать его во всех тонкостях творящегося прямо сейчас исторического момента. А во-вторых, это оправдывало трату солидных сумм из казны. Хорошие живописцы нынче недешевы, а я уже привык рачительно считать государственные деньги.

    — Такому не бывать! — взорвался наконец хан, брызгая слюной. — Русский император, неужто ты по скудоумию своему не понимаешь, что за меня заступится мой старший брат, великий падишах и султан⁈ Он придет сюда с двухсоттысячным войском, приведет многие пушки и разнесет тебя, как ты сам выразился, в пух и прах!

    Всё шло точно по сценарию. Как и предполагалось, загнанный в угол хан предсказуемо начал прикрываться своим османским хозяином. А это только доказывало то, что крыть-то Менгли нет чем. Я же подспудно искал в ситуации нечто, что мог бы выкинуть бывший хан. Нет… его карты сыграны.

    — Ну, во-первых, сильные всегда могут договориться, если, помимо грубой силы, у них есть еще и холодный разум, — я говорил размеренно, словно давал урок нерадивому ученику. — А во-вторых… Неужели ты всерьез полагаешь, что я буду и дальше молча терпеть, как моих подданных десятками тысяч угоняют в ясырь, как разоряют и жгут дотла села и города моей державы? Моей империи? Какой же я тогда император, если не могу защитить собственный народ? Так что, если потребуется, мы будем воевать со всеми, кто лишь косо посмотрит в сторону России. Но тебя, Менгли, в этой войне уже не будет. Да и ханства в прежнем виде — тоже. Останется лишь один выбор: принять подданство — либо османское, либо русское. Но об этом я буду говорить уже не с тобой. Ты — отыгранная фигура на этой шахматной доске. И пока я дарую тебе жизнь. Но не согласишься, то тебя ждет унижение. Я прикажу показать всем остальным, что ждет потомка тех, кто столетиями разорял Москву, убивал и полонил мой народ. Поверь, это будет отличное зрелище для моих верноподданных: наблюдать, как в бывшего хана летят гнилые овощи, и видеть тебя, запертого в тесную клетку, словно дикого зверя.

    Он схватился за эфес своей сабли. Я тут же, почти синхронно, быстрым, до автоматизма выверенным движением извлек из седельной кобуры пистолет.

    — Ты правда хочешь умереть именно так? Глупо и бесславно? — я вскинул оружие, наводя дуло прямо ему в переносицу. — Я ведь даже убивать тебя не стану — просто подраню, а мои люди скрутят тебя в бараний рог, прежде чем ты успеешь моргнуть. Ты взял с собой только знатных, но не воинов. И не сомневайся в этом ни на секунду. Здесь, за моей спиной, стоят такие волкодавы, что твоих щенков перещелкают в мгновение ока.

    Я произнес эти слова нарочито громко, чтобы их услышали не только приближенные хана, но и все, кто наблюдал за нами с обеих сторон. По правде говоря, я очень надеялся на агрессию. Как один из вариантов для окончания переговоров. Если бы хан сорвался сейчас, обнажил саблю, это дало бы мне легальный повод схватить его как разбойника и с позором выдворить за пределы границ. Он бы нарушил правила переговоров.

    Но лучше, чтобы хан проглотил унижение. Ведь монарха все равно определяют по его силе, особенно в таких, архаичных обществах, что из себя представляет ханство.

    А мне нужно было послание, которое дойдет до самого султана. Я хотел, чтобы правитель Османской империи взглянул на того, кому доверился, и публично отрекся от него. Если султану нужен мир, пусть даже самый призрачный и временный, ему будет выгодно сделать из Менгли «козла отпущения». Свалить на него все грехи, обвинить в излишней самостоятельности и вероломстве, вопреки воле Стамбула — и тем самым расчистить дорогу для дипломатов.

    Напряжение, вспыхнувшее между нами, как пороховой погреб от искры, так же стремительно начало угасать. Всему виной была его трусость. Менгли смотрел на темное дуло пистолета в моих руках, и было видно, как тяжело он сглатывает сухую слюну.

    Он оказался недостойным потомком тех степных хищников, что некогда огнем и мечом проходили по русским землям. Те были жестокими врагами, настоящими сволочами, но в чем им нельзя было отказать, так это в железной решимости и готовности идти до конца. Династия Гиреев, похоже, окончательно выродилась. И не воспользоваться этим — преступление. Да уже… Я говорю с южной стороны, Менгли с севера. Он проиграл.

    — Я жду твоего решения, — отрезал я, не сводя прицела с его лица, а свободной рукой сделав резкий взмах вверх — сигнал полкам приготовиться к атаке.

    Тишина, воцарившаяся в степи, стала почти осязаемой. Каждый мускул на лице хана дрожал, он понимал: еще мгновение — и его судьба будет решена не словом, а сталью.

    Менгли хранил угрюмое молчание. Тем временем из распахнутых ворот крепостей, чеканя шаг, начали мерно выходить русские пехотные полки. Прямо на ходу они слаженно перестраивались, образуя нечто наподобие древнеримских манипул. Это побатальонное каре было тем самым блестящим тактическим новшеством, которое в иной реальности много позже успешно применил бы светлейший князь Григорий Потёмкин.

    — Твоё решение? — жестко потребовал я, обрывая затянувшуюся паузу.

    Хан затравленно оглянулся, словно загнанный в ловушку степной зверь, инстинктивно ища поддержки. Но его нестройное войско застыло примерно в полуверсте от того места, где мы вели эти напряженные переговоры. На таком же расстоянии, но с другой стороны, стальной стеной стояли мои воины.

    А я, признаться, глядя на выстраивающиеся каре, уже откровенно хотел на практике опробовать эту убийственную тактику. Ту самую, при которой в будущем даже турки, со всей их отборной тяжелой кавалерией и бесчисленной пехотой, так и не смогли смять небольшой отряд Потёмкина. Отряд, который тогда не только сумел отбиться, но и хладнокровно перешел в сокрушительное контрнаступление, полностью разгромив вдвое, а то и втрое превосходящие силы противника.

    — Если ты пойдешь в атаку, то я вырежу всех русских, которые сейчас у меня в плену и которые находятся здесь! Всех до единого, как баранов перережем! — вдруг истерично выкрикнул Менгли.

    Откуда он только набрался этой показной храбрости? А может, просто под тяжестью животного страха брякнул первое, что пришло на ум, и тут же сам до смерти испугался собственных слов. Потому как взгляд его судорожно метнулся к дулу пистолета, который я как раз неторопливо возвращал в седельную кобуру.

    — Тогда слушай, чтобы все слышали! — рявкнул я, подавшись вперед. Я намеренно возвысил голос почти до властного крика, чтобы многочисленное сопровождение хана отчетливо разобрало каждое мое слово. — Уже за одну эту жалкую угрозу я требую, чтобы хан немедленно покинул войско, а вы все сдались на милость победителя! Иначе огнем и мечом я пройдусь по всем вашим кочевьям и поселениям! Вырежу татарский род подчистую и буду в своем полном, законном праве! Ибо жестоко мстить стану за каждую погубленную вами русскую душу. Так и знайте! И то же самое непременно произойдет, если останется в живых тот, кто до сих пор по глупости своей не понял, что он уже не хан и не правитель! Вы вольные люди! Вы вольны выбрать меня своим хозяином. Вере урона не будет. Все остальное — договоримся.

    — Лучше я умру в бою! — с отчаянным надрывом выкрикнул он.

    Понял, что власть, ее жалкие остатки, выскальзывают из-под пальцев. Или не понял, но почуял, как трусливый зверь может распознать опасность от хищника.

    Резко дёрнув поводья, Менгли развернул своего взмыленного коня и, пришпорив его, спешно поскакал прочь, к рядам своего замершего в ожидании войска. Вот только я сомневался, что татары ждут сражения. Нет… Надеются, скорее, на чудо. Но для них чудес не запланировано, только если со знаком «минус».

    — Я тебе всё сказал! — бросил я ему в спину, чтобы долетело вслед. — Узнаю, что хоть одного русского зарезали с того момента, как ты вернешься к своим, — пощады не будет всему твоему народу! Народу, за который ты обязан был отвечать, но который трусливо предал своим поражением!

    Последнее слово было за мной. Это важно. И сказав это, я тоже круто развернул коня. Вскоре я уже неспешно въезжал в широкие ворота одной из крепостей, где мерный выход русских войск приостановился лишь на мгновение — ровно для того, чтобы почтительно пропустить своего императора.

    Случайному наблюдателю могло бы показаться, что эти напряженные переговоры ни к чему не привели. Но я произносил все эти дерзкие слова не столько для самого хана. По нему и так было прекрасно видно: он откровенно трусоват, хоть и понимает умом, что в любом случае его теперь ждет либо смерть, либо бесчестие, презрение и глубочайшее унижение. Сдастся в плен или сбежит — позор. Даст безнадежный бой и закономерно его проиграет — позор несколько иного толка, но финал один: ему всё равно придется спасаться бегством.

    Нет, я говорил это нарочито громко во многом для того, чтобы меня ясно услышали его приближенные. Те самые мурзы и беки, что стояли в полусотне шагов от своего поверженного повелителя. Мои самые тяжелые, самые жестокие слова были адресованы в первую очередь именно их ушам.

    — На правый фланг нужно срочно вывести калмыцкую конницу, — на ходу бросил я Матюшкину, как только он, запыхавшись, подбежал ко мне сразу за массивными воротами крепости.

    Потом обратился к Вейсбаху:

    — Фельдмаршал, вы на правом фланге. У вас достаточно сил. По мере того, как станут продвигаться каре, сжимайте пространство для татар. Но старайтесь не вступать с ними в бой. Задача: предотвратить массовый прорыв.

    — Будет исполнено, Ваше Императорское Величество, — решительно сказал Иоганн фон Вейсбах.

    Ему явно не терпелось отомстить теперь и непосредственным врагам, которые шли в атаки под Бахмутом. Главное, чтобы только выдержки хватило.

    Признаться честно, я даже не представлял, что татары смогут противопоставить той передовой тактике, которую мы собирались сейчас обрушить на их головы. По всем законам военной науки их ждал неминуемый, сокрушительный разгром. Единственное, что могло спутать нам карты — это если степняки прибегнут к излюбленной тактике своих далеких предков-монголов: начнут изматывать нас, стремительно отходя на безопасное расстояние, засыпая строй тучами стрел, и вновь откатываясь назад всякий раз, когда на них будут мерно накатывать пехотные каре и наша тяжелая кавалерия.

    Вот только татарские стрелы в этой новой эпохе были уже не столь пугающим оружием. Триста шагов — максимальная дистанция, на которую можно было прицельно послать стрелу, да и то лишь из действительно добротного, тугого лука. А таких луков у крымчаков оставалось не так уж и много: ремесло забывалось, а их производство по-прежнему было делом крайне сложным и дорогостоящим. К тому же, это расстояние теперь с лихвой, да еще и с убойным запасом, покрывалось слаженными выстрелами из наших штуцеров.

    Именно поэтому в каждом пехотном каре, в каждой нашей выстроенной «манипуле», сейчас скрывались особые отряды метких стрелков, вооруженных новейшими винтовками. Их главная задача — хладнокровно и методично выбивать всю крымско-татарскую элиту, мурз и беков, лишая орду управления. Как только падут командиры, рядовые воины дрогнут и быстро побегут: кто-то бросится сдаваться, а остальные кинутся прочь, спасая свои жизни.

    Но для того, чтобы они не разбежались безнаказанно во все стороны, мне и нужны были быстрые, безжалостные калмыки. Мне совершенно не улыбалась перспектива того, что бескрайнее Дикое поле внезапно наполнится десятками мелких, обозленных татарских отрядов, перешедших к партизанщине.

    Они могли бы окончательно перерезать наши линии снабжения, которые и без того изрядно хромали. И это несмотря на то, что графа Чернышева я искренне считал большой умницей. Да, он совершенно не годился в полевые командиры, но зато оказался если не гением, то исключительно талантливым интендантом и логистом. Эту сложнейшую, жизненно важную нишу в войсках он, похоже, закрывал просто безупречно.

    — Начинайте наступление! — сказал я, когда уже был в башне одной из крепостей и приготовился к зрелищу.

    — Ваше величество! — закричал генерал Ласси, наблюдающий за движением нашей несокрушимой силы. — Смотрите в трубу!

    Голос его был перевозбужденным. Что там? Неужели Менгли повел вперед русских людей? Или прямо у нас на глазах их начинают убивать? Резко протянул руку, в которую тут же была вложена зрительная труба. Приложил к глазу…

    От автора:

    «Радист князя Московского» — необычное бояръаниме. Радиоинженер попадает в Россию 19 века, где правят телепаты. Но радио убивает монополию на дальнюю передачу данных! https://author.today/work/592578

  

  
    Глава 12

    Перекоп.

    18 июня 1725 года.

    Я смотрел в зрительную трубу и думал — неторопливо, взвешивая каждую мысль. Хорошо ли то, что я вижу? Или всё же нужно было разгромить крымских татар в поле, не давая им этого выбора?

    В сопровождении двух всадников — и я не удивлюсь, если это были люди, близкие к уже бывшему хану, причём бывшему теперь не только в должности, но и в жизни, — вели коня. Так вот в их сопровождении в седле «сидел», скорее к нему привязанный, был человек без головы. Как они умудрились привязать его так, что тело лишь немного покачивалось из стороны в сторону, но не вываливалось, — ума не приложу. Шли они довольно бойко.

    — Ваше Величество, — произнёс генерал-лейтенант Ласси, — выходит, они сами убили своего хана. Отрубили голову?

    Я промолчал. Всё и без того было видно. Почему-то зачесалась шея. А меня вот так, случись похожая ситуация, могли бы? Хотело верить, что нет. Но история знает много удивительных историй, от которых шея может чесаться еще сильнее, до непрекращающегося зуда.

    — Останавливайте войска. Пусть стоят на занятых позициях, — приказал я. — Быть готовым вступить в бой.

    — Но, Ваше Величество, мы можем разгромить их сейчас, — возразил генерал-лейтенант. — Они слабы.

    Я даже не взглянул в его сторону. Он мыслит оперативно — что ж, это его дело. И конечно, в моменте мы разгромим татар. Но в стратегическом плане происходящее перед нами стоит дороже любой победы в поле.

    Поражение может не сломить, а закалить, воспитать на своем примере новые поколения, которые будут крайне агрессивны. И мы тогда получим проблему, сродни Северного Кавказа в следующем веке. Мне партизанщина не нужна.

    Я не стал объяснять. Сам факт убийства собственного правителя ставил перед каждым крымско-татарским воином мучительный выбор. Те, кто уйдёт в Османскую империю, чтобы продолжать оттуда борьбу, придут туда без добычи, без авторитета, с клеймом предателей — и пусть Порта разоряется на содержании таких союзников.

    А то, что Османская империя уже не та, что прежде, — что её экономическая мощь трещит по швам, — это тоже следует держать в уме. Хотя и не преувеличивать такой фактор. Как-никак, но Османская империя, хромая, ползая, но продержалась вплоть конца Первой мировой войны. Здесь слишком много неочевидных на первый взгляд вещей, которые складываются в одну картину. Нужна аналитика. Может найду своим аудиторским подходом, куда ударить турок еще до того, как сойдутся армии на поле боя. Но для этого не желательно вступать в войну тотчас.

    Скоро коня с обезглавленным телом хана изловили. Увели прочь. Я даже подумаю, как это обыграть, чтобы была польза и пропаганда справедливого и честного русского присутствия в Крыму.

    — Что там происходит? — спросил я, наблюдая неочевидное в лагере врага.

    Внутри крымско-татарского лагеря началась возня. Скоро послышались даже огнестрельные выстрелы. Кто-то стрелял в кого-то из луков. Кто-то бежал.

    — Кавалерии — охватить с флангов неприятеля, замкнуть окружение. Основным силам подойти на дистанцию выстрела и стоять. Не стрелять. Только если кто-то будет прорываться — преследовать и уничтожать, — распорядился я.

    Еще час, не меньше, стояла пыль столбом в том направлении, где были турки. Я до хруста сжимал кулаки. Если бы они убивали православных?.. Я верил в то, что прикажу убивать даже мирных татар в Крыму, хотя их общество было необычайно милитаризировано. И не было не военных семей. Скорее армяне, евреи, готы, греки… вот они имели мирные профессии, а татары воители, но теперь с приставкой «бывшие».

    Вскоре из лагеря неприятеля потянулась вереница — без конвоя, без охраны. Русские люди. Мужики, бабы, дети. Коровы, козы, телеги с награбленным добром — всё это медленно двигалось в сторону крепости. Кто-то там, внутри, правильно рассудил: прежде чем просить пощады или выдвигать условия, нужно было сделать жест доброй воли.

    Не знаю, была ли это идеология, которую я вбивал в своих воинов, или слова мои действительно дошли до каждого сердца — но русских людей встречали с объятиями. Показалось, что даже в сторону была отброшена сословность. Офицеры обнимались с истощенными и обреченными людьми, бывшими в плену, но теперь свободные.

    Радостно, шумно, как встречают родственников, которых только что вырвали из рук людоловов. Потому что так оно и было.

    Прошло ещё три часа.

    Большое войско крымских татар стояло в полном окружении. Отряды, пытавшиеся прорваться, настигала кавалерия, чаще иррегуляры, которые были за оцеплением — и уничтожала. Дважды вперёд выходили парламентёры с белыми знаками. Я не пожелал с ними говорить. Точнее — не совсем так. Поговорить можно. Но лишь для того, чтобы выслушать мою волю — волю их нового государя. Не свои условия, не торг, не просьбы. Только мою волю. Их спрашивали:

    — Собираетесь ли вы полностью покориться воле русского императора? Во всем! Отдать свое имущество, присягнуть ему…

    Они не хотели. Видимо, некоторое время думали, что я смягчу позицию. Но как сказали бы французы: «с пуркуа»? Как русские сказали бы на это, думаю каждый русский человек догадается. И русская речь куда как основательнее передает смысл моего посыла.

    Когда начало смеркаться, тот, кто ещё как-то пытался держать в руках эту растерянную толпу, наконец направился к крепости. С повинной головой. Пешком. А это уже знак покорности, да такой, что ладно, я решил принять.

    Через час… Если бы не холодная выдержка, Гнев сожрал бы меня без остатка. Моя рука сама тянулась к эфесу тяжелой шпаги, чтобы одним ударом зарубить человека, стоящего сейчас передо мной на коленях.

    Но его казнь стала бы равносильна вероломному убийству парламентера. Она послала бы татарам однозначный сигнал: пощады не будет, под нож пустят всех до единого. Это была бы «сакральная жертва» и от моей руки. А достаточно такой же, но от руки самих татар, которые убили хана. Чем больше будет противоречий в татарском обществе, если я не собираюсь их вырезать физически всех, тем лучше. Значит найдется немало тех, кто станет служить мне, пусть вынуждено. Но потом воспитаем их детей и те будут служить по зову сердца и любить Россию, как мать родную.

    А теперь, загнанный в угол зверь, как известно, бьется с отчаянием обреченного. Потеряв надежду выжить, он преследует лишь одну цель — продать собственную шкуру как можно дороже, утянув за собой в могилу десяток врагов.

    Мне же был дорог каждый мой солдат. Впереди страну ждали тяжелые, выматывающие испытания — вынужденные, но совершенно необходимые шаги, без которых Россия никогда не добьется подлинного имперского величия. На горизонте уже отчетливо маячила большая кровь — война с Османской империей. И сейчас мне было жизненно важно заключить с турками мир. Хотя бы на год, чтобы дать армии передышку и успеть стянуть силы. Глядя на склоненную голову татарина, я понимал: этот год у нас, скорее всего, будет. Я же считай ни в чем не виноват. Это, конечно, если турки так же будут заинтересованы в краткосрочном мире.

    Тяжелый походный стул, который всегда возили вместе с моим личным обозом, сейчас заменял мне императорский трон. Передо мной, покорно склонив лишь одно колено — я милостиво сделал такое допущение, позволив пленнику не падать ниц обеими ногами в дорожную пыль, — замер бывший калга Селямет.

    — Почему ты убил своего брата, хана? — мой голос звучал ровно, но в напряженной тишине шатра он хлестал наотмашь. — Разве ты не понимаешь, что тем самым преступил все мыслимые и немыслимые законы — и человеческие, и божественные?

    Селямет медленно поднял голову. В его темных глазах не было раскаяния, читалась лишь смертельная усталость.

    — Если бы я этого не сделал, великий правитель, погибло бы куда больше людей. Мы и так в этом кровавом безумстве потеряли столько воинов, что нашим женщинам придется беспрерывно рожать еще пятьдесят лет, лишь бы просто возродить былую численность Орды.

    Я усмехнулся, слегка подавшись вперед.

    — Полагаю, ты прекрасно понимаешь: воинов рожать вы больше не будете. Никогда. Если только на деле не докажете мне свою исключительную, собачью преданность. Насколько велика твоя власть над оставшимися снаружи людьми? Ты можешь им повеливать?

    — Больше половины из них хотят уйти, — глухо отозвался бывший калга. — Чтобы здесь не пролилась дополнительная кровь, которую мы и так щедро пустили, убивая друг друга в стане сегодня, я прошу тебя: отпусти их. Но я… я останусь с тобой. Дам любую клятву, которую ты только потребуешь. Буду служить тебе верой и правдой до последнего вздоха и навсегда отрекусь от любых связей с османами.

    Я молча разглядывал его, взвешивая услышанное. На самом деле, как представитель покорённого крымского народа, у меня на примете уже был один весьма перспективный претендент на власть. Тот самый человек, который исправно выдавал нам бесценную информацию о передвижениях врага.

    Именно его донесения помогли нам в полной мере осуществить наш стратегический замысел. Результатом этого замысла стало то, что мы видели сейчас: намертво запертое перед Перекопом, полностью разгромленное и деморализованное татарское войско. В самое ближайшее время должны были начаться масштабные войсковые операции по установлению жесткого контроля над всем полуостровом, за исключением, разумеется, мощных турецких крепостей на побережье. Этот вопрос нам предстояло решать исключительно с Османской империей. И пока мы к нему не подготовились, спешить не стоило.

    — Хорошо, — нарушил я повисшую паузу, чеканя каждое слово. — Я отпущу этих людей. Но уйдут они отсюда пешком. В одной лишь той одежде, что сейчас на них, и с одним коротким ножом на поясе, чтобы добыть себе пропитание в степи. Ни сабли, ни коня, ни единой монеты серебра или золота они с собой не унесут. Либо они принимают эти условия и уходят нищими, либо мы немедленно начинаем общее наступление. И, как ты уже, вероятно, понял, в плен мы больше никого не берем. Убьем всех до единого.

    — Но мы не убили в этом лагере ни одного русского! — отчаянно привел свой последний довод Селямет, до хруста сжав кулаки. — Ты можешь быть милостивым.

    — И только поэтому я все еще разговариваю с тобой, а не смотрю на твою отрубленную голову, — жестко отрезал я, чувствуя, как внутри закипает темная ярость. — Но разве вы не убивали русских, когда десятилетиями совершали набеги? Когда угоняли в полон лишь здоровых молодых мужчин и красивых женщин, а младенцев бросали в пыль? Разве не лежат прямо сейчас на нашей земле истерзанные старики, чья кровь на ваших руках⁈

    Гнев стремительно подступал к горлу. Тот самый ледяной, всепоглощающий гнев, с которым мне всегда было невыносимо тяжело бороться и который уже не раз выигрывал спор с моей человеческой сущностью.

    — Думай! — рявкнул я.

    Резко встав с походного стула, я круто развернулся и спешно удалился в соседнюю половину шатра, отбросив тяжелый полог.

    Если бы не этот своевременный уход, ярость сожрала бы меня без остатка, и я бы своими руками зарубил стоящего передо мной на коленях человека. Но его казнь стала бы равносильна вероломному убийству парламентера. Она послала бы татарам однозначный сигнал: пощады не будет, под нож пустят всех. А загнанный в угол зверь, как известно, бьется с отчаянием обреченного. Потеряв надежду выжить, он преследует лишь одну цель — продать собственную шкуру как можно дороже.

    — Если он не примет моей воли, убейте их всех! — приказал я своей военной свите, когда вышел из комнаты.

    Сказал так громко, как только можно. И… он согласился.

    На утро, под контролем моих войск, из татарского лагеря, стали выходить, пешком, только в одних теплых халатах, крымцы. И пусть… да, уходили воины, которые должны будут воевать с нами уже скоро. Вот только они становятся нахлебниками и серьезной статьей расходов для османского султана.

    Это один из будущих сотен экономических порезов на теле Османской империи.

    * * *

    Речь Посполитая. Город Тарунь.

    25 июня 1725 года.

    Торунь оказался совсем крохотным городком, по духу и строгой архитектуре куда больше напоминавшим Пруссию, нежели Речь Посполитую. Острые черепичные крыши, мощеные камнем узкие улочки, да и грубоватую немецкую речь здесь можно было услышать куда чаще, чем привычное польское пшеканье. Ну так тут большинство жителей были лютеранами и вполне открыто с любопытством наблюдали за тем, как идет становление Пруссии. А некоторые так и не против войти в состав этого государства.

    Трактир, в котором вынужденно остановилась Мария Дмитриевна Кантемир, был, конечно, слишком мал и убог для того, чтобы принимать сиятельную княжну, а уж тем более — тайную возлюбленную русского императора. Но выбирать в этих краях не приходилось. Это было лучшее жилье с пансионом. Дом снять не вышло. Да и предполагалось, что не более дня Мария проведет тут. Пришлось чуть задержаться.

    Радовало уже то, что в дощатых стенах не водились клопы, а на жесткие тюфяки постелили свежее, выбеленное белье. Впрочем, Мария Дмитриевна всегда возила в дорожных сундуках собственные пуховые подушки и стеганые одеяла. Будучи женщиной утонченной и брезгливой, она физически не могла полноценно уснуть на чужих простынях.

    Исключением была лишь кровать самого государя. В этом крылся повод для легкой ироничной укоризны или даже шутливой обиды со стороны Петра: в его постели Мария всегда высыпалась удивительно крепко. Даже если на сон оставалось всего несколько часов, а всю остальную ночь они предавались страсти или вели долгие, напряженные разговоры. Часто спорили, особенно по вопросам просвещения.

    Услышав предложенное меню, княжна недовольно поморщилась: пообедать чем-то легким в этом суровом заведении не представлялось возможным. Самым дорогим и «элитным» блюдом здесь оказалась запеченная свиная рулька, истекающая жиром и щедро обложенная тушеной кислой капустой. Вся остальная стряпня выглядела под стать — тяжелая, грубая пища бюргеров, от которой даже здоровый женский желудок неминуемо скрутило бы жестокой изжогой.

    Вздохнув, едва ли не самая влиятельная женщина Российской империи рассудила, что единственное безопасное блюдо на сегодня — это вареные вкрутую яйца да ломоть свежего ржаного хлеба. В душе она уже корила себя за неосмотрительность: нужно было заранее отправить слуг и растолковать хозяевам трактира, какую именно пищу предпочитает высокая гостья. А так они от всей души приготовили свою фирменную рульку.

    Трапезничать в одиночестве Мария Дмитриевна не любила — это навевало дорожную тоску. Поэтому за дубовый стол в своих покоях она усадила двух верных сенных девушек, а также начальника личного конвоя и его заместителя.

    Главной забавой для княжны в этот скучный вечер стало наблюдение за разыгрываемым перед ней спектаклем. Две девицы и двое статных офицеров за столом усердно, с преувеличенной чопорностью делали вид, что едва знакомы друг с другом. Так они неумело пытались скрыть от госпожи свои походные греховные связи.

    Забавно было то, что еще утром одна из служанок доверительно ябедничала госпоже на товарку, возмущаясь тем, что та, дескать, совсем потеряла стыд и закрутила роман с самим командиром охраны, Глебом Воиновичем.

    Вторая девица в долгу не осталась и во время причесывания шепнула княжне, что её «благочестивая» обличительница сама каждую ночь тайком бегает на сеновал к заместителю Воиновича. Глядя на их постные лица, Мария Дмитриевна лишь едва заметно улыбалась, аккуратно очищая яичную скорлупу.

    У Марии Дмитриевны, конечно же, возникал закономерный вопрос: когда же эти бравые молодцы успевают нести караул, если так усердно трудятся на ниве своих греховных утех? Но, к её удивлению, походные амурные интриги совершенно не сказывались ни на бдительности охраны, ни на расторопности служанок.

    — Оставьте меня с Глебом, — негромко, но властно повелела княжна.

    Она вдоволь насмотрелась на этот нелепый спектакль: вороватые переглядывания, якобы нечаянные касания рук и нарочитую, суетливую деловитость. Едва прозвучал приказ, все, кроме начальника охраны, почтительно поклонились и бесшумно пересели за дальний дубовый стол. Там их уже ждала свежая сдоба и горячее какао — диковинный напиток, который в этой глуши стоил втрое дороже всего съеденного ими обеда. Но Мария не скупилась: свите фаворитки русского государя полагалось держать марку.

    — Глеб, ты нашел тот наемный отряд? — княжна отложила салфетку и испытующе посмотрела на офицера.

    — Да, госпожа, нашел, — Глеб Воинович Шабарин хмуро подался вперед, оперев тяжелые ладони о столешницу. — Но слухи о его грозной силе зело преувеличены. Настоящих, обстрелянных бойцов у них наберется едва ли чуть больше двух сотен. Ваша светлость… я буду настаивать на том, чтобы мы никуда не ехали, кроме как в Петербург.

    — Мы это уже обсуждали, Глеб Воинович. Если бы мы не пришли к решению, что я все-таки еду, разве оказались бы мы в этом городе, который нам совершенно не по пути? И разве двух с половиной сотен наемников да полусотни моей личной гвардии не хватит для быстрого перехода?

    — Ваша светлость, госпожа, по тому гибельному маршруту, который вы задумали проделать, охрана должна насчитывать не менее тысячи сабель! А собрать здесь такое войско попросту неосуществимо. Я настаиваю на возвращении! — Глеб уже не скрывал отчаяния, позволив себе добавить в голос жестких, почти командирских нот.

    Мария недовольно поморщилась. Да, то, что она собиралась сделать, император мог бы не просто не одобрить — он пришел бы в бешенство. Но она считала, что у нее нет иного выхода.

    Княжна замыслила чистую авантюру: пройти со стороны Подолии и Волыни через смертельно опасное Дикое поле и спуститься в Крым, к своему любимому мужчине. Лишь то безмерное уважение, которое Мария Дмитриевна завоевала у Глеба и всей своей охраны (когда хладнокровно и жестко поставила на место польского короля), делало возможным этот безумный поход. Воинович сомневался, злился, но в глубине души был готов совершить этот рывок на свой страх и риск, прекрасно понимая: если с головы княжны упадет хоть волос, его собственная немедленно скатится на плаху.

    Если же быть до конца честным, Глеб был безнадежно и мучительно влюблен в Марию Дмитриевну. Да, по ночам на сеновале он мял податливое тело её служанки, чем-то отдаленно похожей на саму госпожу. Он трезво осознавал, что ему, простому офицеру, никогда не обладать этой величественной женщиной, достойной ложа лишь русского императора. Он смирился со своей участью. Но ему до одури хотелось совершить для нее хотя бы один настоящий поступок — нечто такое, о чем он будет с гордостью вспоминать даже тогда, когда обвенчается и будет делить кров со своей законной женой.

    Напряженную тишину разговора разорвал внезапный грохот. В трактире началась непонятная, пугающая суета: посыпалась мебель, раздались мужские крики, с шумом распахнулась тяжелая входная дверь.

    Глеб среагировал мгновенно, с инстинктом матерого волкодава. В ту же секунду он вскочил на ноги, с грохотом отбросив скамью. В левой руке уже хищно щелкнул взводимый курок кремневого пистолета, а правая со звоном выхватила из ножен обнаженную шпагу. В этих диких краях любое резкое шевеление толпы вызывало не просто тревогу, а означало неминуемую кровь. Бывало, что почти на границе с германскими землями частенько дрались. Да и немало где.

    Власть короля не сильная, сейм… так там и вовсе раз за разом срывается. Почти беззаконье творится. А по пограничным городам разбрелись многие наемники, которые остались не у дел после окончания гражданской войны в Речи Посполитой и в ожидании новых магнатских войн.

    Суета продолжалась. Внутренне подобралась и Мария Дмитриевна. Бежать, словно испуганная крестьянка, она не собиралась. Сохраняя внешнее ледяное спокойствие, княжна не отрывала напряженного взгляда от своего начальника охраны, ожидая четких указаний. Еще по строгим заветам государя Петра Алексеевича она усвоила непреложное правило: в любой экстренной ситуации жизнь и безопасность диктуют полное подчинение приказам командира конвоя.

    Но снаружи пока не доносилось ни звона клинков, ни топота копыт. Зато внутри царил форменный хаос. Бледный как полотно хозяин трактира заметался из угла в угол, осыпая бранью насмерть перепуганных жену и сына, которые помогали ему по хозяйству. Остальные посетители вскакивали с мест, с грохотом роняя тяжелую оловянную посуду.

    И только Глеб собирался увести госпожу, как…

    — Король! Сюда едет сам король! — истошно закричал трактирщик, будто бы в один миг окончательно лишившись рассудка.

    — Король? — сам себя в недоумении спросил Глеб. — Тревога! Всем занять свои места!

    От автора:

    Топовая на АТ серия про Афганистан! Погибший на задании офицер спецназа получает второй шанс… СССР, 1985 год. Герой снова молод он меняет ход истории и предотвращает развал Советского Союза. Но никто не говорил, что будет просто. Действуют скидки: https://author.today/work/358750

  

  
    Глава 13

    18 июня 1725 года.

    * * *

    Речь Посполитая. Город Тарунь.

    25 июня 1725 года.

    Пухловатый, невысокого роста мужчина с блестящей плешью, хозяин таверны, словно сдавал какой-то безумный норматив по челночному бегу, нарезая хаотичные круги по просторному залу лучшего заведения Торуни. Крупный холодный пот ручьем бежал по его щекам и впитывался в воротник рубашки на спине. И это обильное потоотделение было вызвано отнюдь не физической активностью, а тем животным, парализующим благоговением, которое охватило его перед внезапным визитом монарха.

    — Ваша светлость, вам лучше немедленно подняться к себе в покои, — строго, решительно и совершенно безапелляционно скомандовал Глеб, не опуская взведенного оружия.

    — Не думаю, что мне, женщине русского императора, пристало прятаться и бежать от этого похотливого самца, — процедила Мария, упрямо вздернув подбородок. — Ты мне только дай заряженный пистолет. Если этот боров-король посмеет распускать руки, я не задумываясь прострелю ему его мужское естество.

    — Вы обязаны мне подчиняться! — жестко напомнил Воинович, бросив на нее предостерегающий взгляд.

    — Во всем, сотник. Кроме того, что напрямую касается моей женской чести и через меня чести русского императора, — ледяным тоном парировала Кантемир, и в ее темных глазах блеснула сталь.

    Остальная часть личного конвоя, отдыхавшая на сеновале и в конюшне, уже была поднята по тревоге. Солдаты привычно, без лишней суеты занимали позиции, так что все были готовы в любую секунду принять неравный бой. Глебу, скрипнув зубами, все же удалось уговорить упрямую княжну пересесть за угловой стол.

    Он находился вплотную ко второму выходу, ведшему через душную кухню, и рассматривался начальником охраны как единственный надежный путь отступления. Эта дверь, равно как и черный ход на задний двор трактира, уже находились под глухим контролем русских гвардейцев.

    Ждать пришлось недолго. Спустя пару минут тяжелая дубовая дверь с грохотом распахнулась, впуская внутрь промозглый уличный ветер. На пороге, бряцая амуницией, показались рослые личные гвардейцы Августа Второго Сильного.

    Едва они шагнули в зал, как на них тут же уставились черные, слепые зрачки сразу пяти кремневых пистолетов, заряженных свежими пулями. Четыре тяжелых дубовых стола были мгновенно перевернуты, превратившись в импровизированные баррикады, за которыми надежно укрылись русские стрелки. Воздух в таверне сгустился до предела — казалось, поднеси искру, и он вспыхнет.

    Охранники польского монарха, ожидавшие увидеть почтительно склоненные спины простолюдинов, недоуменно уставились на этот ощетинившийся стволами редут. Они явно растерялись, остановившись в дверях и совершенно не понимая, как реагировать на столь дерзкий прием.

    — Господа, немедленно опустите оружие! — выкрикнул, приходя в себя, один из телохранителей короля, хватаясь за эфес сабли. — Сюда желает войти Его Величество!

    — Опустите оружие, — властно, но без малейшего испуга скомандовала своим людям Мария Дмитриевна. — Если к нам с миром, то мы войны не начинаем мы их… заканчиваем.

    Мария вспомнила слова Петра.

    Впрочем, приказ ее был скорее формальностью. Оружие опустили, но не удрали. А на столе перед Марией Дмитриевной уже лежали два тяжелых кавалерийских пистолета, хищно поблескивая взведенными курками. Она продолжала невозмутимо сидеть за крайним столиком, гордо выпрямив спину. Сразу четверо плечистых бойцов замерли по обе стороны от своей госпожи, готовые по первому же знаку заслонить ее собственными телами от любых пуль.

    — Расступитесь! Дайте пройти! Что там еще происходит⁈ — внезапно, словно цепной пес, пролаял из сеней густой, рокочущий баритон.

    Этот властный голос был слишком хорошо знаком Марии Дмитриевне — и бесконечно ей отвратителен. Потому она насупилась, сморщила носик и грозно посмотрела в сторону дверей.

    Секунду спустя в узком дверном проеме, еле в него протискиваясь и вынужденно пригибая крупную голову, показалась монументальная фигура. Это был сам Август — огромный, тучный, откровенно растолстевший, но все еще невероятно мощный физически польский король. На нем сверкало золото шитья, а от тяжелого бархата его походного камзола веяло дорогим парфюмом, едва скрывающим запах долгой скачки.

    Увидев его, русские бойцы неохотно еще больше в сторону отвели стволы, хотя кое у кого пальцы так и остались лежать на спусковых крючках.

    Август обвел взглядом перевернутые столы, хмурых стрелков, остановил свои масляные глаза на холодной, как мрамор, княжне и вдруг раскатисто захохотал.

    — Вы что же, убивать меня вздумали? — усмехаясь, произнес король, делая тяжелый, уверенный шаг в зал. — Или вам недостаточно того сокрушительного удара вашим прелестным коленом по главному достоянию Саксонии и Польши, которым вы наградили меня в прошлый раз?

    На губах Марии Дмитриевны так и вертелась едкая колкость. Ей отчаянно хотелось съязвить: если главное достояние Саксонии и Речи Посполитой — это то весьма скудное хозяйство, которое польский монарх бережно прячет у себя в штанах, то остается лишь искренне пожалеть эти две великие державы за их убогую нищету. Но вслух она, разумеется, этого не произнесла. Зачем зря сотрясать воздух и усугублять и без того взрывоопасное положение?

    Сам факт того, что Август Сильный лично примчался за ней в эту провинциальную глушь, уже кричал о многом. Для начала следовало холодно и расчетливо выведать истинные намерения короля. Если этот венценосный боров вновь заявился сюда с единственной целью — попытаться силой унизить её, княжна не станет раздумывать ни мгновения.

    Она первой спустит курок, и за этим выстрелом неминуемо последует кровавая бойня в тесном трактире. Да, скорее всего, она сложит голову прямо здесь, на грязном дощатом полу, но продаст свою жизнь дорого и сохранит женскую честь, достоинство княжны, незапятнанными.

    Впрочем, будучи женщиной не только гордой, но и дьявольски умной, Мария прекрасно понимала: до столь радикальной развязки дело едва ли дойдет. Даже если бы государь Петр Алексеевич и охладел к ней, в глазах всей Европы она по-прежнему оставалась любимой женщиной русского императора. Петр был бы просто обязан жестоко поквитаться с обидчиком за подобное публичное оскорбление своей фаворитки, дабы не уронить престиж короны. А она искренне верила, что любима по-настоящему.

    — Я прибыл к вам… чтобы принести свои извинения, — нехотя, с трудом выдавливая из себя слова, пробасил польский король.

    Он явно пытался скрыть свой липкий страх, но, сам того не замечая, инстинктивно жался назад, стараясь укрыться за широкими спинами выдвинутых вперед личных гвардейцев.

    Мария Дмитриевна неторопливо поднялась из-за стола-баррикады, смерила Августа долгим, нечитаемым взглядом, а затем, расправив тяжелые складки дорожного платья, плавно исполнила безупречный, очаровательный книксен.

    — Я безмерно рада приветствовать вас, Ваше Величество, — проворковала она таким тоненьким, ласковым и обманчиво-покорным голоском, что у могучего Августа вдоль позвоночника пробежал неприятный холодок.

    Как же мучительно, до зубовного скрежета он вожделел эту неприступную русскую! После того памятного и болезненного отказа королю не хватило и десятка самых изощренных любовниц, чтобы выкинуть гордую княжну из головы.

    Но его верный первый министр, хитроумный Яков Генрих фон Флемминг, вовремя вправил своему монарху мозги. Опытный царедворец доходчиво объяснил: если русский царь впадет в ярость, то формальным поводом для конфликта, конечно, послужит не сама ссора из-за женщины. Но тот, кто ищет крови, всегда найдет более весомый и благовидный политический предлог, чтобы двинуть полки на Варшаву.

    Август и сам не так давно осторожно зондировал почву: поддержат ли его кичливые польские магнаты своими личными армиями в случае полномасштабной войны с Россией? Никто из шляхты не дал даже подобия утвердительного ответа. Они так виртуозно расплывались в витиеватых формулировках, что королю оставалось лишь гадать: то ли ему отказывают наотрез, то ли отказывают конкретно сейчас, оставляя призрачную надежду на будущее.

    — Я милостиво принимаю ваши извинения, государь, — голос Марии внезапно утратил елейность и зазвенел повелительной сталью. — Но, сударь, одними лишь пустыми словами, уж простите мою прямоту, такой нелепый апломб и нанесенное мне оскорбление замазать не удастся.

    — Чего же вы хотите? — тяжело вздохнул король.

    Он все-таки рискнул сделать шаг вперед, выходя из-за спин своих гвардейцев, но лишь после того, как сотник Глеб скупым кивком отдал своим людям приказ опустить оружие, раствориться по неосвещенным углам, а части конвоя и вовсе покинуть душный зал трактира.

    — Мои желания, те, которые возможны в отношении вас, уж не обессудьте, ваше величество, вы очень привлекательный мужчина, но я безнадежно влюблена… Так вот, мои желания зависят от того, на что вы готовы.

    — Просите! — словно бы окунулся в омут головой король.

    — Тогда… м-м… Отдайте России белорусские земли Литвы, до Гродно и Брест-Литовска.

    — Что? — Август чуть было не подавился своей слюной, которую только что пускал на прелестницу Марию, а тут вязкая жидкость превратилась в тяжелый ком.

    Мария выпрямила спинку, смотрела на сидящего рядом с ней короля. Думала: «Наверное слухов будет… что я так неуважительно сижу рядом с монархом… Ну и пусть. Петру такое должно понравиться».

    — Я не могу. Это чрезмерная просьба. Сейм не одобрит, — сказал только через некоторое время король.

    — Вот так… мужчины… звезды обещаете, а как дело дойдет до поступков…

    — Вы же сейчас изволите шутить? — неуверенно спросил король.

    Август растерялся. Ему было крайне неприятно то, что он вынужден просить у этой женщины прощения, вместо того, чтобы уже тащить ее в постель. И король боялся… очень боялся.

    Расчет был на то, что Петр умрет, что русский правитель не подымет темы польских долгов, как и персональных короля Августа. Отдавать такие долги просто нечем. И сейм… который еще не всегда собирается, а когда и получилось собраться, то депутаты ругаются и расходятся. Так что сейм не поможет.

    А Петр спросит. Он уже спрашивал. Может забыл? Эйфория русского монарха от победы в войне со Швецией долго не отпускала русского царя. Потом хлопоты по коронации в императоры, семейные дрязги царской фамилии…

    — Тогда, в знак извинений… м-м… А подарите мне… «Дворцовый прием в Дели в день рождения великого могола Аурагзебы»

    Август не сразу понял, о чем речь, но когда вспомнил, что является жемчужиной кунсткамеры в Дрездене. Эта фигурная экспозиция с множеством человеческих фигурок, тысяч бриллиантов, сапфиров, рубинов, золота… Стоимость была колоссальной, в шестьдесят тысяч полновесных рейхсталлеров.

    — Хорошо… — нехотя сказал король. — В счет…

    — Не будьте мелочны, ваше величество. Ну какой «в счет». Если только за то, что я не буду в красках рассказывать о том, как… Почти не буду, сошлюсь за недоразумение. Или…

    — Да! Конечно, — Август уже совсем растерялся.

    Так с ним еще никогда женщины не разговаривали, да он и не думал, что представительницы слабого пола умеют настолько манипулировать и держаться.

    — Еще мне нужна тысяча ваших самых отборных солдат. Лучших кавалеристов на сильных, выносливых лошадях, которые обеспечат мне безопасное сопровождение к моему возлюбленному, — отчеканила Кантемир, глядя прямо в глаза монарху. — Согласитесь, Ваше Величество, подобный щедрый жест с вашей стороны мгновенно пресечет любые грязные кривотолки, которые неминуемо возникнут при европейских дворах и… которые так или иначе дойдут до ушей Его Императорского Величества Петра Алексеевича.

    — Да. И позвольте сказать… Вы великая женщина.

    — Великого мужчины, — усмехнулась Мария Дмитриевна Кантемир.

    * * *

    Перекоп.

    9 июля 1725 года.

    Огромная масса организационных дел в покоренном Крыму, казалось, требовала моего непременного, ежеминутного участия. Военные все же должны воевать. А следом за ними идти чиновники. Иначе недоработка получалась. И я вникал почти во все, причем и мелочное.

    А там, в Петербурге, можно и нужно было решать вопросы масштаба всей Евразии. А я здесь. Нет, пора бы и ехать. Война не выиграна, но ханство почти разгромлено. В этом и без меня разберутся. И никто не скажет, что я, дескать, другой, что на войну не ездил. Был там, тут. Хватит прохлаждаться. Работать нужно.

    Но прежде настроить бы людей на их работу. А то у нас самым краеугольным камнем, как и в любой крупной военной кампании, оставалось бесперебойное снабжение армии. И даже умница Чернышов не справляется.

    С провиантом дела обстояли вполне сносно: мы пустили под нож тучные стада, брошенные отступающими татарами, да и к самому Перекопу согнали немало местных баранов, так что голод моим людям не грозил.

    А вот с порохом вырисовывалась пренеприятнейшая картина. В захваченных нами крепостях этого бесценного ресурса оказались сущие крохи. Подобному «жидкому» трофею мог бы искренне порадоваться разве что командир пехотного полка. И то запасов едва хватило бы на один хороший бой всего лишь полка.

    Нельзя сказать, что мы сидели вовсе с пустыми пороховницами — свой запас у нас, разумеется, имелся. Но впереди маячила грандиозная операция по окончательному захвату всего Крымского полуострова. К тому же следовало надежно нейтрализовать мощные турецкие крепости на побережье, а для хорошей острастки турок требовалось щедро пожечь порох, засыпая чугунными ядрами каменные стены османских твердынь. Ну не самих их, а лишь провести демонстрацию. И экономить в таком деле было смерти подобно.

    А так, демонстрируя, что мы сильны, хватает ресурсов и людей, вооружения, чтобы и крепости на побережье брать, быстрее султан пришлет кого из своих переговорщиков. И я оставлял Шафирова.

    Да, он прибыл. Что характерно, так с гайдуками, которым в уши «залил», что за него много заплатят, если привезут к русскому государю. А те, разоряя очередное стойбище буджаков, расположенное считай что под Хаджибеем, будущей русской Одессой, ну или как я решу назвать, нашли в пленных нагаев… Шафирова. Ну не везет ему, в плену треть жизни мог провести. Вот пусть он и ведет дипломатию.

    Ну а я умываю руки. Петр сделал свое дело, Петр может… нет не уходить, а заняться другими делами. Например, продолжить проверки империи и ее перестройку. Хотя это слово мне не нравится, но оно отражает суть того, что я делаю и буду делать.

    — Насколько опасно сейчас Дикое поле? — нарушил я тишину, оглядывая командиров, собравшихся на военный совет.

    Вопрос адресовался Ласси, но тот кивнул старосте и полковнику Изюма.

    — Отрядами душ в двести проходить можно без опаски, государь, — уверенно доложил полковник Федор Владимирович Шидловский, изюмский староста, прекрасно знавший здешние изменчивые степные порядки.

    — А есть ли тогда здравое зерно в том, чтобы прямо сейчас выслать наши летучие отряды для отлова разрозненных татар? — задал я следующий вопрос.

    Воцарилось тяжелое молчание. Брать на себя такую ответственность никто из присутствующих откровенно не желал. Логика подсказывала: в бескрайней степи еще рыскали крымско-татарские отряды, умудрившиеся опоздать к генеральному сражению и избежавшие унизительного разгрома ханского войска.

    Были там и те немногие счастливчики, кому чудом удалось вырваться из нашего стального кольца. Разумеется, к этим озлобленным степным волкам, желающим отыграться, подлавливая и грабя наши обозы, могли примкнуть и те пленники, которых я давеча отпустил восвояси. Те самые, что ушли пешими, с одним лишь засапожным ножом, без оружия, звонкой монеты и крохи пропитания.

    Однако, по здравом размышлении, эта угроза казалась мне злом весьма незначительным. Чтобы отбить у кочевников любую охоту нападать на наши растянутые коммуникации, обозам вполне хватит крепкого конного охранения — полутора сотен казаков да примерно такого же числа отчаянных калмыков или башкир. В нынешнем Диком поле просто не осталось силы, способной успешно атаковать караван под такой свирепой защитой.

    — Повелеваю, — я тяжело оперся руками о походный стол, чеканя каждое слово. — Взять всех свободных строителей. А в первую очередь тех самых армян, что так ладно и споро возводили нам крепостные линии. Придать им три полка солдат и собрать всех охочих людей. И чтобы всеми этими силами немедленно выдвигались в сторону Изюмского тракта. На каждом дневном переходе ставить надежную крепостцу! Мы возведем там новую засечную черту.

    Моя задумка шла гораздо дальше простой обороны. Я намеревался прямо сейчас пустить в ход железную дисциплину, неисчерпаемый человеческий ресурс и мощь нашей армии, чтобы опутать всё Дикое поле разветвленной, бесперебойной сетью почтовых станций.

    В моем видении они должны были стать своеобразными укрепленными центрами цивилизации, расположенными на расстоянии десяти верст друг от друга. Более того, в мои планы входило немедленное внедрение системы, подобной оптическому телеграфу. Для начала, конечно, придется обойтись простейшим: высокими сигнальными вышками, с которых дозорные смогут безошибочно разглядеть густой тревожный дым, пущенный на соседней станции при малейшем приближении степной опасности.

    — Уверен, что такие меры будут вполне действенными, — подвел я итог, мысленно набрасывая карту будущих укреплений. — Разрозненным отрядам крымских татар и кубанских ногайцев теперь просто деваться будет некуда. Степь перестанет быть их безраздельной вотчиной, где можно безнаказанно грабить наши тылы. Ну а если они все же рискнут и решат штурмом взять какую-либо из наших почтовых, а одновременно с тем и оборонительных станций — что же, пускай попробуют. Ибо на помощь одному станционному смотрителю и его гарнизону тут же, по первому дымовому сигналу, придут другие. Они завяжут кочевников боем, пока не подтянутся регулярные полки.

    Я замолчал, переводя взгляд на человека, сидевшего чуть поодаль.

    — Дело это крайне важное и ответственное, а потому на руководство строительством я назначаю тебя, Борис Августович, — посмотрел я на своего зятя.

    Герцог Саксонский изящно выпрямился. На его лице отразилась сложная гамма чувств, однако он быстро взял себя в руки.

    — Ваше Величество, любая ваша воля для меня — закон, и величайшая честь её исполнить. Но позволить себе воевать среди этих бескрайних пустырей?.. — произнес он витиеватую, чисто придворную фразу на безупречном французском языке, слегка разведя руками. — Разве не сгожусь я для более славных дел?

    Надо признать, саксонец был во всем хорош. Глядя на него, я в очередной раз ловил себя на мысли, что не ошибся, приблизив его к себе и выдав за него Елизавету. Умен, статен, образован. И порядок в полку навел и учит своих солдат на совесть.

    Но вот чего в нем действительно отчаянно не хватало, так это самообладания перед хотя бы какой-нибудь более-менее милой женской мордашкой. Стоило на горизонте появиться смазливой юбке, как вся его европейская выправка давала ощутимую трещину.

    Впрочем, если говорить откровенно, мне было глубоко плевать, с кем именно он там изменяет Елизавете на походных бивуаках. Главное, чтобы в Петербурге этого блуда не было, на глазах у двора, а в полевых условиях войны многое списывается и прощается.

    Куда важнее было другое. Я отчетливо видел, что этот иностранец обладает ярким, живым умом и несомненными лидерскими качествами. Он моментально, буквально на лету схватывал любую новую для себя науку и, что самое ценное, тут же принимался предлагать дельные новшества уже от себя, улучшая первоначальный замысел.

    Однако его истинные организационные качества как масштабного администратора для меня всё ещё оставались загадкой. Одно дело — командовать людьми на поле боя, и совсем другое — обустроить жизнь огромного края. Нет, спору нет, в своем собственном полку он всё построил строго по уму, по-немецки аккуратно.

    И мы еще это с ним обязательно обсудим, поскольку я всерьез собирался на базе его полка создать экспериментальный, универсальный полк нового образца: придать ему полковую артиллерию, сильную кавалерийскую роту для быстрых фланговых маневров, да еще и мортирщиков предоставить для осады. Но вот то, как был устроен повседневный быт и постоянные места дислокации его саксонцев в мирное время, мне решительно не нравилось. В полку словно бы исподволь царила застарелая бесхозяйственность, прикрытая внешним лоском.

    «Вот и пускай проветрится, да спесь свою собьет, — подумал я про себя. — Пусть отправляется строить укрепленные русские пункты в Диком поле, тянет черту в сторону Изюмского тракта и попутно догоняет, приводит к присяге или уничтожает тех ногайцев и татар, которые еще остались хулиганить на наших южных рубежах». Это станет для него лучшей школой.

    Правда, кое-кого мне у него придется забрать.

    — Только стрелков, вооруженных винтовками, я у тебя изымаю, — добавил я вслух.

    Эти люди со штуцерами были сейчас той самой сокрушительной силой, ради сохранения которой я и собирался в какой-то степени пойти на временные уступки туркам. Мне кровь из носу нужно было выиграть хотя бы один год без большой войны, чтобы тщательно, без спешки подготовиться к фундаментальному противостоянию двух великих империй. Нам требовались тысячи таких стрелков, бьющих без промаха на огромные дистанции.

    И сейчас добрая половина из них уже готовилась отправиться вместе со мной назад, в Петербург. Там, под моим чутким и неусыпным руководством, может и Миниха, они должны были стать костяком, инструкторами, чтобы начать ускоренное обучение новых двух полков. По мере того как заводы будут расширять производство нарезных штуцеров и винтовок, эти новобранцы станут тренироваться и до автоматизма отрабатывать совершенно новую для этого века тактику рассыпного строя.

    А ведь в голове у меня уже вызревала еще одна грандиозная задумка — я собирался попробовать создать оптический прицел. Зрительные трубы и подзорные линзы в этом времени мастера научились делать уже вполне сносные, дающие четкую картинку, даже с нормальным, не перевернутым вверх тормашками изображением предметов и людей, если в них смотреть.

    А раз так, то я не видел никаких исключительных препятствий к тому, чтобы не попробовать закрепить прицельный оптический прибор прямо на ружейный ствол. Пусть для начала он приближает цель хотя бы в два раза — для хорошего стрелка это уже колоссальное, невиданное преимущество.

    Стоит ли говорить, что если всё задуманное удастся воплотить в жизнь, да еще и масштабировать в масштабах всей армии, то нашему противнику придется несладко. И если нам суждено будет сойтись в смертельной схватке в грядущей войне, европейские военные наблюдатели будут лишь в полном недоумении гадать, кусать локти да посылать в Россию своих шпионов и надсмотрщиков, пытаясь уразуметь: в чем же кроется секрет ошеломительных успехов русской армии?

    Ну, по крайней мере, я искренне надеялся, что всё сложится именно так. И имел для этой надежды вполне сносные, твердые и математически вычисляемые арифметические доводы.

    — А теперь, господа, мы еще раз с вами детально обсудим план веерного удара по всем крымским поселениям, стойбищам и городам, — произнес я, неспешно раскладывая на походном столе обширную карту.

    Эту карту мы кропотливо составляли вот уже как неделю. Причем, что характерно, множество важнейших деталей рельефа наносилось моей собственной рукой, и делал я это как бы тайком. Приходилось разыгрывать спектакль, делая вид, будто ценные озарения снизошли на меня именно в те моменты, когда остальные участники картографического процесса находились в отлучке или предавались трапезе.

    Разумеется, к работе активно привлекались ушлые торговцы и те из крымских татар, что уже успели принести нам клятву верности. Их сводная конница, к слову, готовилась принять самое непосредственное участие в грядущей масштабной операции. Или докажут, что верны и замажутся кровью соплеменников, или сами умоются кровью.

    В итоге, благодаря общим усилиям и моим знаниям географии Крыма, у нас получилась настолько феноменально подробная карта, что для этого времени она казалась настоящим чудом. В обычной ситуации на ее создание потребовались бы колоссальные средства из государственной казны и целый штат искусных картографов, которым пришлось бы несколько лет денно и нощно трудиться над выверенным нанесением всех рельефных тонкостей полуострова и прилегающих территорий.

    И не стоило недооценивать столь важные мелочи. Ведь когда перед глазами командира лежит предельно ясный маршрут, отряд, посланный, скажем, на Кезлев, дойдет до этого прибрежного города без лишних блужданий и гибельных ошибок. А затем мы будем четко знать, как именно вдоль морского берега перебросить силы дальше — к древним стенам Кафы, нынешней Феодосии.

    Кезлев был богатым татарским портом, так что надежная стоянка на Черном море у нас скоро появится. Вопрос заключался в другом: у нас пока практически не было того, что должно стоять в этом самом порту — наших собственных военных кораблей. Да и пробиться на просторы моря через Дон и Азов русская флотилия сможет лишь в том случае, если полыхнет полномасштабная война с Османской империей. Но именно к такому, самому жесткому развитию событий мы и готовились со всей мыслимой тщательностью.

    Лучше бы сработала дипломатия и у нас появился год, хотя бы. Но если не выйдет — война. Причем, без согласования с союзниками. Но в Петербурге я поговорю с австрийцами. Тут или они участвуют, или и не надеются хоть что поиметь с османов, да и на нас не рассчитывают в случае их войн в Европе. А скоро ведь полыхнет.

    Сама военная операция в Крыму должна была разворачиваться так, словно распускался цветок. В штабных документах я даже поэтично окрестил ее «Бутоном лилии». Такое название непременно должно было привлечь внимание французских соглядатаев, для которых лилия являлась священным королевским символом.

    Замысел был дерзок: сразу на четырех стратегических направлениях в наступление переходили четыре ударные группировки. Крупнейшая и самая грозная из них нацеливалась прямо на сердце ханства — на Бахчисарай.

    — Под Бахчисараем неприятель скопил до двадцати тысяч сабель, — сухо докладывал генерал-лейтенант Ласси, которого я недавно назначил начальником новоучрежденного единого штаба Крымской группировки сил, а по совместительству — главным ответственным за разведку.

    — Не забывайте о том, что еще три тысячи крымских татар стоят неподалеку, и они теперь союзны нам, — веско напомнил я, обведя взглядом офицеров. — Их легкую конницу нужно использовать на острие удара.

    В целом, план был оговорен до мелочей. Оставалось лишь учесть последние агентурные данные: по этим сведения складывалось стойкое впечатление, что татары пребывают в полнейшей растерянности. Они абсолютно неорганизованно, хаотично, без всякого подобия воинской системы сгоняли под свои знамена всех, кто вообще способен был удержать в руках кривую саблю.

    Шли обращения к турецким гарнизонам, чтобы османы предоставили солдат. Но и турки не знали, как поступать. С Константинополя не было, ну или мы об этом не знаем, распоряжений. Ну а нет воли султана, значит нужно защищать свое — прибрежные турецкие крепости.

    А разведывательные сведения теперь лились к нам полноводной рекой. Сейчас, когда наши тяжелые полки уже прочно стояли на Перекопе, когда хитрые купцы своими глазами увидели, что на полуостров пришла столь грозная, неодолимая сила, которой бывшие хозяева Крыма просто не в состоянии ничего противопоставить, они стали удивительно сговорчивыми и крайне охотно шли на любые сделки.

    Так что вполне нормальным было, что какой-нибудь ушлый маркитант еще четыре дня тому назад терся в стане наших врагов, цепким взглядом подсчитывая их силы и пересчитывая то серебро, которое смог выторговать, продавая провизию неприятелю. А уже сегодня он спокойно торговал на Перекопе с нами, попутно предоставляя множество интереснейших подробностей. И касались они не только численности противника, но и того факта, что внутри самого ханства всё было далеко не так гладко.

    Это могло бы работать и в обратную сторону. И не сомневаюсь, что враг знает о нашей численности. Но тут и скрывать не было смысла. Почти шестьдесят тысяч солдат и офицеров… Да не было бы поражения лучших воинов хана, все равно не сдюжить крымцам с нами.

    Прямо сейчас шла нешуточная борьба за умы простых крымских татар. Некоторым из них просто необходимо было дать хоть какое-то внятное идеологическое и логическое обоснование всему происходящему. Так что наши лазутчики активно несли в массы следующие нарративы: русский царь — нисколько не деспот; он твердо обещал сохранить их мечети и исламскую веру. Ну а тот, кто пойдет к нему на службу, будет в великом почете и с изрядной прибылью. Ну и, конечно, играли на неприязни к османам: мол, пришел конец высокомерному турецкому владычеству.

    — И помните, господа, — заканчивал я военный совет, обводя взглядом присутствующих, — мы сейчас, по сути, собираем под свою руку Орду, наследие Чингисхана. Да, когда-то Орда покорила русские княжества, но затем именно русское княжество стало главным в этой Орде. И мы имеем полное право действовать как главный улус. Ну а я — наследник Джучи. Пусть для крымчаков будет именно так.

    Удивительно, но в архивах удалось подобрать исторические документы таким образом, чтобы заткнуть рот любому иностранному посольству. Если кто-то из европейцев посмеет вякнуть, что мы не имеем прав на Крымское ханство, то там найдутся и прямые указания на существование древнерусского Тмутараканского княжества, и железобетонное обоснование того, что мы, как сила, подчинившая себе осколки Большой Орды, как никто иной имеем законное право упразднить власть узурпаторов — крымских ханов.

    — Готовимся к отъезду, — бросил я своей канцелярской свите, выходя из небольшого зала заседаний и направляясь в покои для отдыха.

    Скорняк оставлял здесь троих надежных писарей, которые должны были скрупулезно фиксировать всё происходящее в Крыму, но всех остальных секретарей я забирал с собой.

    Я посчитал, что мое личное присутствие здесь больше не является обязательным. Войска знают свою задачу. А вот продолжать заниматься промышленным переворотом, масштабной реорганизацией империи и важнейшими кадровыми вопросами — вот мое истинное предназначение, исполнять которое надлежало из Петербурга.

    * * *

    Меня разбудили. И этот факт уже сам по себе был из ряда вон выходящим. Поэтому, как только я открыл глаза, моя рука необычайно лихо метнулась к пистолету. Я почти что выпрыгнул из постели и смотрел на вошедшего ко мне генерала Матюшкина, наверное, совершенно ошалелыми глазами, в которых читался один-единственный вопрос.

    — Что случилось?

    — Польские войска на подходе!

    — Что⁈ Какого черта?

    Матюшкин истово перекрестился при упоминании черта.

    — Не могу знать, Ваше Императорское Величество! — скороговоркой, со сбившимся дыханием произнес он.

    От автора:

    Тактический медик, спасая бойца, попал в прошлое.

    Позади ад, впереди — тоже. Навыки хирурга будущего против кошмара 1941 года. Честная история о прошлом и настоящем https://author.today/reader/597528

  

  
    Глава 14

    Стамбул, дворец Топкапы

    Стамбул изнывал от зноя. Город словно замер под раскалённым небом — даже Босфор, обычно дышащий прохладой, в этот полуденный час казался расплавленным серебром, неподвижным и тяжёлым. Над крышами дрожало марево, минареты плыли в горячем воздухе, будто нарисованные неуверенной рукой, а воды залива не отбрасывали тени.

    Во дворце Топкапы все двери и окна, какие только были, распахнули настежь. Сквозняк, едва ощутимый, но желанный, гулял по узким коридорам, шевелил тяжёлые шёлковые занавеси, заглядывал в каждую из комнат султанского дома, шурша по мраморным полам и заставляя дрожать пламя одиноких свечей, которые слуги по привычке ещё не успели погасить.

    Ахмед V — а он, без тени сомнения, считал себя самым просвещённым османским султаном за всю историю империи — был одет под халатом в европейское платье. Чтобы не стращать всех чиновников и представителей духовенства, но при этом ощущать себя просвещенным европейцем.

    «Почему русскому царю удалось все это провернуть, стать европейской страной, а у меня нет?» — нередко сокрушался самый европеизированный султан в истории Османской империи.

    Сейчас он стоял у открытого окна, выходящего в сад. Там, среди фонтанов и подстриженных кустов, в тени кипарисов расположились его наложницы — гордость и украшение падишаха, правителя Османской империи. Лёгкие шёлка скользили по их плечам, тихий смех долетал до окна, смешиваясь с журчанием воды, и султану казалось, что весь этот живой ковёр существует лишь для того, чтобы радовать его взор.

    Там же фонтан на европейский лад, со скульптурой. Все равно в гарем почти никто и не заходит, можно… Хотя в последнее время в Константинополе стали появляться здания на европейский лад, в стиле барокко. Но каких-либо основательных изменений все же не было.

    Ахмед лишь несколько дней назад вернулся из Анатолии, куда прибыл, чтобы — как было торжественно объявлено — вдохновить свои войска на новые ратные подвиги. И, положа руку на сердце, если бы не Великий визирь, который оставил армию и поспешил в Константинополь буквально по пятам за султаном, Ахмед никогда бы и не поехал. Этот поход тяготил его — пыль, скрип сёдел, запах пороха и пота, бесконечные речи перед усталыми бородатыми людьми, в чьих глазах он то и дело замечал нечто, что не решался назвать вслух. Он был рад вернуться.

    Куда больше, чем воевать, Ахмеду нравилось наблюдать, как в его садах распускаются новые тюльпаны — лучшие во всём мире. В Европе тюльпановая лихорадка давно сошла на нет, остыла, как осенний пепел, а у османов она только разгоралась.

    Правда, луковицами этого цветка империя не торговала, не было разорительных бирж — это было бы ниже достоинства, — но повсеместно Константинополь утопал в тюльпанах. Они цвели на дворцовых клумбах, в садах вельмож, на подоконниках простых горожан, в фарфоровых вазах гаремных покоев, на коврах, на изразцах, на расшитых золотом халатах. Город дышал тюльпанами.

    Султану не было никакого дела — да и не по чину было думать о том, какого труда и какой изворотливости стоило садовникам, чтобы на клумбах у дворца даже в такую знойную жару не переставали распускаться бутоны. Сколько вёдер драгоценной воды, сколько ночных дежурств, сколько тонких ухищрений с тенью и поливом — всё это оставалось где-то там, по ту сторону мраморных стен, в мире, который султана не касался.

    Особенно красивым это зрелище становилось тогда, когда между клумбами от безделья прохаживались великолепные султанские наложницы — пёстрые, лёгкие, точно сами обратившиеся в живые цветы среди цветов.

    В какой-то момент, несколькими годами ранее, султан, начинавший понемногу холодно относиться к любовным ласкам, всерьёз подумывал отправить свой гарем — ну, хотя бы половину — куда-нибудь подальше. Содержание этого роя красавиц обходилось дорого, а томные взгляды и ревнивые слёзы утомляли его не меньше, чем визирские доклады.

    Так продолжалось до тех пор, пока правителю Османской империи, отчаянно подражавшему европейцам во всём, не объяснили деликатно и обстоятельно: те же французские короли вместо наложниц из гарема нередко пользуются благосклонностью даже замужних дам при своём дворе — и это считается не пороком, а изящной модой. А значит, гарем не только не противоречит, но самым выгодным образом сочетается со всеми новшествами, которые султан внедряет в своём государстве.

    И всё же не всё было гладко. Духовенство, ремесленники, янычары — они уже начинали роптать. По кофейням, по базарам, по тёмным дворам казарм пополз слух: султан продаёт веру и традиции, меняет их на стеклянные побрякушки франков. И Ахмеду — точнее, его чиновникам — стоило немалых усилий снова и снова растолковывать подданным: всё это делается лишь и исключительно для того, чтобы государство не уходило всё дальше своим величием в историю, а смотрело победно на настоящее — и в будущее.

    Пока — пока ещё — все верили. Тем более, что война с Ираном складывалась более или менее удачно. Афганский шах — единственный, кто всерьёз бросил вызов османскому владычеству, — сумел одержать верх в одной из битв, но это, пожалуй, было всё, на что его хватило. И теперь турки не без оснований рассчитывали, что скоро все армяне, грузины и другие народы, проживающие на Кавказе, станут подданными османского султана.

    Ахмед смотрел в сад, на тюльпаны, на медленно скользящих между ними наложниц — и улыбался едва заметной улыбкой человека, уверенного, что мир устроен правильно и в его пользу.

    — Великий падишах… — почти шёпотом, с осторожной почтительностью, обратился к своему повелителю Великий визирь Ибрагим-паша.

    Султан резко обернулся.

    — Что у тебя за привычка — вечно подкрадываться ко мне со спины? — строго спросил он. — Я заберу у тебя право являться ко мне, когда заблагорассудится.

    — У тебя такие телохранители, великий, что они не подпустили бы меня к тебе ни на шаг, будь у меня хоть малейший дурной умысел, — ровно ответил визирь и, помедлив, прибавил: — Не думаю, что нынче тебе есть о чём всерьёз тревожиться… кроме разве что того, что северный медведь вышел из берлоги.

    — По-твоему, я должен знать, что такое берлога? — усмехнулся султан, и в усмешке этой блеснуло что-то острое. — Впрочем, я знаю. Но не понимаю, что именно тебя беспокоит. В этом году мы разберёмся с персами, а после обрушимся на Россию. Этот длинный кипарис — русский царь — уж верно не забыл того позора, что снёс у реки Прут.

    Ибрагим-паша предвидел подобный ответ. А потому, как человек разумный и изворотливый, прорвавшийся к вершинам власти сквозь чащобу интриг и убравший с пути немалое число тех, кто метил во вторые люди Империи, он заранее заготовил свои доводы.

    — Я полагаю, Великий падишах, — заговорил он тихо и весомо, — что с нынешним Петром нам справиться будет куда как сложнее, нежели с тем, что когда-то пошёл на нас словно на увеселительную прогулку. Он провернул такую хитроумную комбинацию, что я почёл бы своим долгом предостеречь моего повелителя: не следует думать о русском царе как о недоумке.

    Султан подобрался.

    Он, конечно, мог при случае отчитать своего Великого визиря — а порой и швырнуть в него чем-нибудь, что подвернётся под руку, — но к мнению этого старика, неоднократно доказавшего и преданность свою, и редкую изворотливость, прислушивался всегда. Единственное, в чём Ибрагим-паша по-настоящему подвёл, — это австрийская кампания, проигранная вчистую.

    Но и там, если разобраться, слишком многое сложилось не в их пользу: союзники, в тайных переговорах горячо обещавшие помощь, в решительный час словно онемели, а сама война обрушилась как нельзя более не вовремя — когда главные силы султана стояли в Анатолии, готовясь сцепиться с персами.

    Ахмед нахмурил брови. Слова визиря пугающе точно совпадали с настоящим положением дел: его войска действительно стояли под персидским Исфаханом, а частью своей подтянулись к самой афганской границе. Очень, очень далеко находились теперь его лучшие полки. И если их оттуда снимать да разворачивать на север…

    — Если русские поведут дело расторопно, они дойдут до Константинополя, — медленно произнёс султан. — Большую армию нам здесь встречать нечем.

    — Так, ваше величество, — отозвался Ибрагим-паша, осторожно стараясь сгладить углы, — хотя я бы так не печалил своего падишаха. Противопоставить столько же штыков, сколько Пётр может привести к Дунаю, мы, пожалуй, ещё в состоянии. Беда в другом: главные наши силы далеко. И основной корпус янычар — там же, под Исфаханом, на персидской войне.

    Султан задумался — глубоко, тяжело, как задумывается человек, услышавший наконец нечто такое, от чего нельзя отмахнуться.

    А потом резко, одним рывком, сорвал с головы парик.

    — И всё-таки это ужасная, ужасная вещь! Подайте мне тюрбан! — раздражённо бросил Ахмед, отшвыривая буклю в сторону, точно та была раскалена.

    Время от времени султан позволял себе тайную, почти запретную причуду — облачаться в европейское платье. Делал он это, разумеется, так, чтобы ни один посторонний глаз не уловил его в чужеземном обличье. Ибо прекрасно понимал: стоит лишь духовенству увидеть своего падишаха в кафтане французского кроя да в напудренном парике — и в тот же час полыхнёт в Константинополе бунт, который перекинется, чего доброго, и на всю Империю, от Магриба до краёв персидских.

    Но султан, не без оснований, держался того убеждения, что, не примерив однажды на собственные плечи платья тех людей, чья воинская и политическая наука уверенно начала обгонять османскую, понять этих европейцев — невозможно. Их не разглядишь сквозь шёлк халата; нужно влезть в их сюртук, ощутить тесноту их манжет, узость их сапог — лишь тогда что-то приоткроется уму.

    — Читай, что он там мне написал! — раздражённо бросил Ахмед, опускаясь обратно на подушки и принимая из рук слуги тяжёлый, шитый золотом тюрбан.

    Ибрагим-паша развернул свиток, прокашлялся и принялся читать — голосом ровным, но с той особой бережностью, с какой обращаются с пороховым зарядом:

    — «Брату моему. Вероломно и без каких-либо рыцарских приличий, но как людоловые звери, напали на меня крымские орды. Я, брат мой, был вынужден защищаться от них — и разорять то гнездо, которое не даёт мне править державою моею и верноподданными моими. И ты, как поистине великий правитель, что думает о каждом из своих верноподданных, понимать меня должен. Но знай: войны с тобой я не желаю и предлагаю встретиться нашим дипломатам. Самое же главное — что более того осиного гнезда, кое разоряет земли мои, быть не должно. Желаю возродить там княжество Русское Тмутараканское…»

    Голос визиря стих. В покоях повисла такая тишина, в которой, казалось, было слышно, как потрескивает фитиль в дальней лампаде и как где-то за тяжёлыми занавесями, в саду, лениво плещется фонтан.

    — Кто его передал? — после некоторого молчания спросил султан.

    — Чорбаджи крепости Перекоп, которую русские взяли штурмом, потеряв при том немного своих людей, зато побив многих наших, — сообщил визирь, и в голосе его прозвучала горькая, едва прикрытая досада.

    — Этот сераскир уже мёртв?

    — Да, Великий падишах. С ним были те, кто подтвердил под клятвой: ни начальник крепости, ни его заместитель не сделали ровным счётом ничего из того, что им надлежало. Лишь воровали да обогащались на том серебре, которое ты, повелитель, посылал им для обустройства стен и пополнения припасов.

    Султан резко поднялся с подушек и заходил из угла в угол — быстро, порывисто, точно зверь, запертый в слишком тесной клетке. Шёлковые туфли его беззвучно скользили по коврам, и лишь полы халата, шурша, разлетались при каждом крутом повороте.

    Если уподобить происходящее шахматной партии, то русский царь сделал такой ход, при котором — куда бы ни двинул теперь свою фигуру османский султан — он всё равно терял одну из них, и причём весьма важную. И теперь Ахмеду оставалось лишь выбирать: что именно потерять.

    С одной стороны, если он немедля начнёт военные действия против России, это обойдётся казне в поистине колоссальные суммы — один лишь переход войск к границам Российской империи или Крыма потребует таких расходов, что у самого опытного дефтердара затрясутся руки. А ещё, что хуже всего, придётся срочно заключать мир с недобитым афганским шахом — и это в тот самый миг, когда замаячила воистину грандиозная победа, обещавшая сделать всех персов вассалами Высокой Порты.

    С другой же стороны, если султан пойдёт на мир с Россией, он покажет себя слабым. А при тех многочисленных противоречиях, что раздирали его государство изнутри — противоречиях, связанных с упорной модернизацией на европейский лад, с откровенным наступлением на привилегии духовенства, в частности с разрешением использовать печатные станки, — всё это могло создать предпосылки для серьёзнейшего бунта. И повод нашёлся бы более чем весомый: Россия осталась безнаказанной за то, что захватила вассала османского султана. А там, чего доброго, и иные вассалы примутся озираться — то в сторону России, то в сторону иных держав.

    — Как ты думаешь, что следующим может сделать русский царь? — после долгих размышлений, накрутив не менее десятка кругов по просторной комнате, спросил султан своего визиря. Никто не смел прервать его молчания — слуги застыли у стен, точно изваяния, а сам Ибрагим-паша терпеливо ждал, опустив глаза.

    — Из Петербурга мне дошли сведения, Великий падишах, что русский царь отдалил от себя бывшую рабыню, которую возвёл некогда в императрицы, и теперь, по слухам, намерен сделать своей главной женой княжну Кантемир.

    — Это та, что мнит себя потомком византийских василевсов? Молдаванка? Или валашка? — уточнил султан, как бы между делом давая понять, что не вовсе чужд политическим реалиям земель, лежащих севернее Константинополя.

    — Да, повелитель. А ещё мне ведомо, как русский царь умеет одаривать своих женщин. И ещё то, что тот позорный для него Прутский поход был в немалой мере спровоцирован отцом этой самой княжны…

    — Ты, мой визирь, хочешь сказать, что Валахия и Молдавия станут следующей целью русского царя? — султан остановился посреди комнаты и медленно, словно взвешивая каждое слово, повернулся к Ибрагим-паше. — Так, может, нам строго прописать в договоре, что он отказывается от любых притязаний на эти земли? А заодно покончить с этими бесплодными отношениями с Молдавией — сделать её частью Империи, лишив всякой автономии?

    — Великий падишах, — мягко возразил Ибрагим-паша, и в голосе его прозвучала та особая, выстраданная мудрость, какую даёт лишь долгий опыт службы при дворе, — разве когда-нибудь подобные оговорки в договорах останавливали начало войн? Если договор перестаёт устраивать одну из подписавших его сторон, та сторона неизменно найдёт повод — или, что ещё проще, придумает себе причину, — чтобы не следовать его букве. Бумага, повелитель, удерживает чернила, но не удерживает людских страстей.

    — Так что же ты предлагаешь⁈ — уже едва сдерживая раздражение и, казалось, готовый сорваться и ударить своего визиря, выкрикнул султан.

    — Я предлагаю, повелитель, немедленно заключить договор о перемирии. Сроком на год, быть может, на два. Полагаю, именно этого и добивается русский царь — выиграть время. Так пусть же оно поработает и на нас. И пусть все в Империи знают, что мы готовимся к большой войне. Надлежит ускорить поражение персов и заключить с ними такой договор, по которому персы начнут новую войну с Россией — но уже как наши верные союзники. Если мы не станем называть их вассалами, они уцепятся за этот шанс зубами и будут умирать за нас до последнего. А когда наша война с Россией завершится победоносно — мы сможем дожать те жалкие остатки, что у персов ещё останутся.

    Султан задумался. Потом задумался ещё. В целом выходило так, что если провести правильную разъяснительную работу с духовенством, то оно не только не выступит против султана, но и само примется поднимать воинственный дух всех османов. Главное — чтобы все подданные знали: Империя готовится к великой войне, Империя будет мстить. И что для этой мести нужно собрать ресурсы, нужно затянуть пояса, нужно склонить голову перед волей повелителя.

    — Хорошо, — наконец произнёс султан. — Свяжись также с французами. И с австрийцами тоже свяжись. Узнай, чем они смогут помочь нам в этом противостоянии. Делай это всё в тайне — ибо официально ни первые, ни вторые не станут сотрудничать с нами против России. А вот тайно — как они уже делали не раз — они с превеликим удовольствием будут интриговать друг против друга. И тогда нам будет проще собрать армию, вооружить её и нанести русскому царю такое поражение, что я, пожалуй, сделаю второй резиденцией своей Империи Москву. А может, и Петербург, — сказал султан, и в уголках его губ мелькнула жёсткая, недобрая улыбка.

    Великий визирь поклонился, и поклон этот красноречивее всяких слов говорил о том, что решение, принятое сюзереном, есть решение единственно верное и достойное преемника Сулеймана Великолепного.

    — И распорядись, — добавил султан, уже отворачиваясь, — чтобы евнухи привели ко мне наложницу из России. Накажу её как следует, — усмехнулся он, и в усмешке этой не было уже ни досады, ни сомнений — лишь предвкушение той маленькой, но сладостной мести, что предваряла собой месть большую.

    * * *

    Дорога на Тулу. Изюмский шлях

    21 июля 1725 года

    В сопровождении трёх тысяч воинов — и русских, и польских — мы направлялись в Москву. Передвижение могло быть и более быстрым, но я наслаждался этой поездкой. Худые города, частью откровенно грязные и неухоженные, ещё более убогие сёла никак не привлекали моего взгляда — напротив, вызывали отторжение. Но с другой стороны — и мотивацию: чтобы хоть что-то, но сделать полезное и для людей так называемого подлого сословия.

    Нужно подумать над тем, чтобы повсеместно развить производство шифера или хотя бы черепицы из керамики. Сложно. Возможно, даже убыточно поначалу — тут нужно всё просчитывать. Все христиане, которых я видел по пути, вряд ли смогут позволить себе не самый дешёвый материал для крыш своих домов. Но проработать эту тему нужно обязательно.

    Я посмотрел на дремлющую в карете Машу. Умилился. Как же я её наказывал! Не знаю, было ли это для неё наказанием — скорее, даже наоборот, императорской похотью. В какой-то момент, когда уже почти не спал третью ночь, а всё трудился над «наказанием», моя мочеполовая болезнь напомнила о себе. Мол, зря ты записался в великие труженики — или в постельные палачи, — чтобы так рьяно наказывать свою любимую женщину.

    Конечно же, я разъярился, когда впервые узнал, что Машу увезли. В какой-то момент мне даже пришлось уйти в другую комнату, чтобы выпить там успокоительное: гнев подступал такой, что справиться с ним сразу было нельзя.

    В следующий раз я разгневался, когда узнал, что произошло в Варшаве. А потом — откровенно смеялся. Мог бы успокоиться, но стоило вспомнить, нафантазировать, как это было, — и снова смеялся.

    Да, женщина мне попалась — огонь. Самого польского короля коленом под яйца! Нечего их пытаться пристроить туда, куда нельзя.

    — Умница моя, — сказал я, когда на одном из ухабов карета качнулась чуть сильнее обычного и Маша проснулась. — Это же надо было так оплести Августа, чтобы он такую драгоценность для нашего музея отдал!

    — Всё ради улыбки вашей, ваше императорское величество! — отозвалась Мария Дмитриевна.

    — Машка, хвать тебя за ляжку! По нраву мне, когда ты так обращаешься.

    — Ваше императорское величество, за ляжку — так я и не против, — игриво ответила Маша и рассмеялась серебряным голоском. — Для вас что угодно.

    Улыбнулся. Я не знаю, любовь ли это или что-то иное. Просто мне нравится быть с этой женщиной. В прошлой жизни как-то не сложилось.

    — Я бы вот так ехала с тобой всю жизнь, — сказала Маша, беря меня за руку.

    — Но сама знаешь, что это невозможно. Думаю, уже в Москве будет слишком много дел, не терпящих отлагательств. А ещё я хотел по дороге проверить Тульские заводы — там должен быть Ганнибал. Думаю, что только одним своим приездом, я ускорю исполнение заказов.

    — Очень жаль…

    — А нечего меня жалеть, Маша. Я русский государь — и это моя доля.

    — Ты мог бы выбрать себе и другую долю, — с лёгкой обидой в голосе произнесла она. — Уже почивать на лаврах всех тех побед, что тобою совершены.

    — Мог бы. Но никогда себе этого не позволю. Ведь впереди ещё намного более великие победы, чем были ранее.

    От автора:

    Летающие острова, магия и суровый долг. Бывший аптекарь должен спасти лавку шарлатана, сварить мазь из мусора и начать бизнес, чтобы не стать рабом.

    https://author.today/reader/590408/5708155

  

  
    Глава 15

    Англия. Дувр

    24 июля 1725 год

    Барон — а этот высокий титул он купил всего две недели назад — Кардиган бежал. Он не скакал верхом на породистом жеребце, благородно вздымая подбородок к небу, и уж точно не решил на досуге заняться своей физической формой. Он бежал по-простецки, грязно, неприлично. Бежал так, как не бегал еще никогда в своей жизни, спотыкаясь на скользкой булыжной мостовой и пачкая грязью дорогие полы сюртука.

    Преследователи уже изрядно отстали. У этих наемных громил было куда меньше мотивации к ускорению и работе на износ, чем у Кардигана. Инстинкт самосохранения новоиспеченного барона был развит до абсолюта. Животный страх смерти сейчас выдавливал из его нетренированного тела такие резервы, о существовании которых лощеный авантюрист даже не догадывался. Легкие горели огнем, сердце бешено колотилось о ребра, но ноги продолжали нести его сквозь лабиринт кривых, темных переулков.

    Мрачные, покосившиеся дома мелькали один за одним. В какой-то момент Кардигану показалось, что он окончательно заблудился в этой каменной кишке, но стоило ему вывалиться на относительно открытое пространство, как в лицо ударил резкий, холодный порыв ветра. В нос врезался густой, солоноватый запах гниющих водорослей, йода и сырой древесины. Ветер сегодня дул с Ла-Манша.

    Кардиган остановился, прижавшись спиной к влажной кирпичной стене, и жадно глотнул воздух. Он вслушивался в сырую предрассветную тишину Дувра. Погони слышно не было. Из наиболее выразительных звуков до него доносилось лишь отдаленное пьяное кряхтение и ритмичные постанывания из окон верхних этажей — явно развлекались сошедшие на берег моряки, щедро оплатившие продажную любовь. Квартал был как раз из таких: портовое дно, где дешевых шлюх, скупщиков краденого и головорезов было куда больше, чем порядочных жен.

    Кардиган криво, измученно усмехнулся.

    Если он доберется до зафрахтованных кораблей, качающихся сейчас на черных волнах Дуврской гавани, то всё. Они были готовы отдать швартовые хоть в эту минуту. И можно считать, что партия сыграна, и он сорвал джекпот. Корабли эти под завязку гружены серебром, золотом и пачками ценных бумаг. Правда, насчет последних были нюансы: по-настоящему ценными эти долговые обязательства и векселя считались только на территории Англии. Вряд ли где-нибудь в России или Пруссии этот актив признали бы надежным.

    Вот только Кардиган ни на секунду не сомневался: русский царь — человек прагматичный. Он непременно найдет, как, через кого и в каких банках Европы легализовать и использовать всё то, что Кардиган так изящно выпотрошил из британских кошельков.

    Отдышавшись, барон перешел на мерный, быстрый шаг. Он понимал, что порт Дувра уже совсем рядом. Во тьме уже угадывались исполинские силуэты мачт и громады знаменитых белых скал. Кардиган тяжело дышал, но на его лице играла торжествующая улыбка.

    Он смог вырваться с того приема, на котором он и покинул Лондон. Да, подставил свою же ближнюю охрану, трех казаков, которые потом героически погибли, но не дались в лапы англичанам. И это не говоря уже о том, что Кардиган подставлял огромное число своих представителей. Некоторые из них были ценными приобретениями. Дерзкие, гибкие, предприимчивые. Но многие из них получили приглашение в Россию. Может и доедут.

    А пока… Скоро. Вон за тем приметным, покосившимся портовым пакгаузом его должна ждать боевая группа поддержки. Русские бандиты — как он сам их про себя называл — русских казаков. Эти суровые, неразговорчивые люди-тени неизменно держались на расстоянии, но охраняли авантюриста как зеницу ока. Уж они-то легко и с удовольствием защитят его, искрошив в капусту ту жалкую горстку английских преследователей, что явно заплутали сейчас в узких улочках портовой зоны Дувра.

    Он сделал всё. И даже больше. Опираясь на поддержку могущественных оппозиционных сил — тех самых аристократов-заговорщиков, что по большей части уже были арестованы короной и прямо сейчас гнили в сырых подземельях Тауэра, — Кардиган провернул аферу века. Он выдоил их досуха, собрал колоссальные суммы со своей рухнувшей финансовой пирамиды и теперь уходил по-английски, увозя с собой казну, способную купить небольшое государство.

    Масштабы проделанной им работы поражали воображение. Барон увозил с собой не только мертвый металл и бумагу — он увозил умы и руки. Не менее четырех тысяч человек он уже успел отправить в Россию на добычу золота и серебра.

    Среди этого живого груза было немалое число первоклассных специалистов, инженеров и мастеров, которых Кардиган без лишнего шума попросту выкупил из долговых тюрем Его Величества. Еще два зафрахтованных корабля к десяткам других, должны были на днях отшвартоваться в Лондоне и взять курс на Копенгаген. Там этот людской поток пересадят на датские суда, чтобы затем беспрепятственно доставить в российские порты.

    Кардиган наконец вынырнул из душного лабиринта портовых трущоб и вышел к причалам Дувра. Здесь, в отличие от вымерших городских кварталов, уже кипела деловая суета. Ночная мгла неохотно отступала над Ла-Маншем, и бледное, холодное солнце начинало вступать в свои права, разгоняя над водой клочья серого тумана.

    — О, Степан! — Кардиган искренне, с облегчением выдохнул, увидев знакомый силуэт одного из своих личных охранников, поджидавшего его у сложенных штабелями бочек.

    — А я вас заждался, господин хороший, — зло, обнажая в усмешке зубы, ответил казак. — Где хлопцы мои?

    Никакого почтения в его голосе больше не было. Только ледяная, расчетливая жестокость.

    — Мне уже успели доложить, что ты всех хлопцев подставил, — зло ощерившись сказал Степан.

    Кардиган мгновенно все понял. Животный страх ударил в голову. Он попятился назад, судорожно хватаясь за эфес своей дорогой шпаги, но обнажить клинок не успел. В руках Степана уже тускло блеснул длинный засапожный нож.

    Казак не стал шагать. Он сделал два резких, неуловимых движения вперед, прыгнув мягко и смертоносно, как дикая кошка. В одном из первых ярких лучей утреннего солнца сверкнула хищная сталь. Кардиган инстинктивно дернулся в сторону, попытавшись увернуться, и это ему почти удалось. Степан метил загнать лезвие точно под ребра англичанину, прямо в сердце, но из-за рывка барона удар пришелся в бок, глубоко распарывая сюртук и плоть.

    Кардиган тонко, по-поросячьи визгнул от пронзившей его боли. Но инстинкт выживания сработал безотказно: он выбросил вперед тяжелый кулак, вложив в него весь свой вес. Удар пришелся точно в скулу казаку. Причем так неожиданно и так мощно, что Степан охнул, потерял равновесие и рухнул навзничь прямо в грязную припортовую лужу, с шумом расплескивая вокруг себя черную воду.

    Барон развернулся, чтобы бежать, но не успел сделать и шага.

    Ему наперерез, словно вынырнув из ниоткуда, из-за угла соседнего пакгауза выскочили еще два казака. Оба уже с обнаженными саблями. Один из казачьих клинков с сухим свистом взмыл ввысь, поймав блик рассветного солнца, и с чудовищной силой обрушился на голову Кардигана. Тяжелая сталь с хрустом проломила череп и с мерзким, мертвецким чавканьем врезалась глубоко в мозг англичанина, мгновенно обрывая его жизнь.

    Огромное тело обмякло и куллем рухнуло на мокрые булыжники мостовой.

    — Прыткий оказался, гнида… — тяжело дыша, прохрипел Степан. Он медленно встал из лужи, сплевывая кровь и брезгливо отряхивая мокрую одежду.

    Казак подошел к распростертому телу и пнул его сапогом. Кардиган был мертв.

    — Снимай с него, хлопцы, всё ценное. Оставляйте голым, — буднично распорядился Степан, вытирая лезвие ножа. — И оттащите мертвяка вон в тот темный угол, за доски. Чтоб легавые не сразу наткнулись.

    Казаки с нескрываемым удовольствием принялись за дело. Работали они споро, очистив карманы барона, сняв с него перстни, часы и даже дорогие сапоги за считанные минуты. Оставив окровавленный труп того, кто еще недавно мнил себя их всесильным хозяином, лежать в грязи, они уверенным шагом направились к ожидавшим их лодкам.

    Они шли, перешучиваясь и улыбаясь, будто ничего не произошло. Убивать для них было работой. В карманах тяжело звенело золото, а в мыслях каждый из них уже был далеко от этого промозглого Дувра. Они страстно желали поскорее оказаться дома, на родной земле. Вернуться богатыми, разодетыми в шелка, чтобы вся станица ахнула и увидела: служить Государю Императору можно за очень, очень дорого. Ну и, конечно, показать себя завидными женихами. Большая часть этих рубак еще даже не была жената.

    А еще через сорок минут, когда взмыленные английские констебли и нанятые ищейки вовсю рыскали по докам Дувра в тщетных поисках исчезнувшего барона, два тяжелых брига уже расправили паруса.

    Подняв на мачтах нейтральные флаги Дании, они тяжело вспарывали свинцовые волны Ла-Манша, уходя в сторону проливов. Там, в безопасных водах, датские кресты сменят на развевающиеся русские триколоры, или Андреевский флаг. Эти корабли, доверху набитые британским серебром, золотом и ценными бумагами, уже были выкуплены для России. Дело оставалось за малым — дойти до Петербурга.

    Грандиозный проект. Финансовая пирамида «Русское золото».

    Был успешно завершен.

    * * *

    Тула

    27 июля 1725 года

    Тяжелая карета, мерно покачиваясь на толстых кожаных ремнях подвески, с глухим чавканьем месил избитую колею.

    В узкую щель плотно задернутых бархатных штор уже пробивался едкий, ни с чем не сравнимый запах, который невозможно было спутать ни с чем другим. Запах каленого железа, раскаленного шлака и сгоревшего древесного угля.

    Тула дышала нам навстречу.

    Я уже выглядывал из кареты, когда до меня донесся производственный запах. Может кому он и был неприятен, но мне, понимая, что это и есть тот самый меч империи, который прямо сейчас куется, было не надышаться.

    Для тысяча семьсот двадцать пятого года это было зрелище пугающее, грязное и по-своему величественное. Город-кузница, стальное сердце Империи, возвещал о своем приближении черными, густыми столбами дыма, поднимающимися над горизонтом.

    Там, в низине у реки Упы, уже угадывались исполинские силуэты демидовских и баташевских мануфактур. Тяжелые вододействующие молоты, приводимые в движение скрипучими деревянными колесами, обрушивались на раскаленные крицы с такой силой, что этот глухой, ритмичный лязг отдавался мелкой дрожью прямо в днище кареты.

    Но здесь, внутри экипажа, отгороженный от сурового металла, копоти и холода тяжелым сукном, пульсировал совершенно иной мир. Мир тесный, душный, напоенный жаром тел, сладковатым ароматом мускуса и терпким запахом женской страсти.

    Мария Кантемир, моя женщина, лучшая из всех, показывала свое «образование и просвещение». Я ее этому не учил. Но экзамен принимал вновь и вновь. Испытание страсти, открытости, одновременно нежности, заботы друг о друге.

    Тяжелые шелка ее дорожного платья были безжалостно смяты и отброшены, кружева сбились, а сложные шпильки, не выдержав напора, позволили темным, как южная ночь, волосам рассыпаться по обнаженным плечам. Какая же она прекрасная! Намного больше, чем когда я увидел Машу впервые. Расцвела? Или при таком близком контакте можно рассмотреть красоту в подробностях?

    Карету качнуло на очередном ухабе, и это движение лишь добавило остроты в тот сумасшедший ритм, что всецело захватил их обоих. Мария судорожно выдохнула, ее пальцы, привыкшие держать изящное перо и перелистывать французские фолианты, сейчас с неистовой силой, до побелевших костяшек, впивались в мои плечи. Но этой боли я не чувствовал, она утопала в страсти, что сейчас владела мной.

    В полумраке экипажа, куда лишь изредка, сквозь щель в занавесках, пробивался тусклый свет яркого неба, ее кожа казалась смуглой, почти бронзовой, покрытой легкой, сияющей испариной. Глаза княжны, обычно такие глубокие и проницательные, сейчас подернулись влажной, темной пеленой абсолютной капитуляции. Она проигрывала мне все свои войны, битвы. Но война, наша, наполненная любовью, пусть это и противоречие, продолжалось. Да все то, что со мной творилось, уверен, что и с Машей — это противоречие.

    Никогда и никому я так не доверял, настолько не открывался, не был столь близким. И пусть главная тайна все еще оставалась таковой, пусть я не сообщал ей планов по внешней, да и внутренней политике, не важно. Все остальное я отдавал, во всем был открыт. Как оказалост это «все» было куда как объемнее, чем остальное.

    Маша прижалась ко мне еще сильнее, одаривая жаром своего обнаженного тела. Она запрокинула голову, обнажив беззащитную линию шеи, и с ее искусанных губ сорвался тихий, рваный стон, мгновенно потонувший в скрипе рессор.

    В этом не было ни грамма пошлости — только чистая, первобытная жажда друг друга, обостренная долгой дорогой и осознанием того, что за стенами кареты их ждет жестокий, расчетливый мир. Каждое движение, каждое прикосновение было пропитано звенящим напряжением. В замкнутом пространстве кареты нам не хватало воздуха, мы дышали друг другом, растворяясь в этом густом, горячем мареве.

    Ритм Тульских кузниц — этот глухой, тяжелый стук гигантских молотов, доносящийся снаружи, — казалось, синхронизировался с бешеным биением наших сердец. Удар. Еще удар. Ближе. Горячее.

    Мария выгнулась, словно натянутая тетива. Ее дыхание сорвалось, пальцы еще крепче впились в мою кожу, и она замерла, захлебываясь в коротких, судорожных вздохах, пока последняя, обжигающая волна дрожи не отпустила ее. Я последовал за ней секундой позже, слепо уткнувшись лицом в копну ее пахнущих розовым маслом волос, чувствуя, как колотится жилка на ее горячей шее.

    — O Deus, quam te amo! — не сказала, простонала она.

    Знает, чертовка, что я латыни не ведаю. Но не обязательно знать латинский, чтобы не понимать суть сказанного. Это обращение к Богу и признание мне в любви.

    Я некоторое время думал… А какого языка, но чтобы я знал, не ведает Маша?

    — Мен де сені сүйемін, — признался я на казахском.

    Знал этот язык немного, пришлось поработать в прошлой жизни в Казахстане.

    Маша отпрянула от меня. Я засмотрелся. Вот сколько ее обнаженной уже видел, а насмотреться впрок не получается.

    — Это на каком языке и что значит? — нахмурив бровки, спросила она.

    Я не отвечал. Любовался. Часто ли будет получаться быть вот так… Вместе, почти без забот, отдаваясь друг другу? Столица поглотит проблемами, не обращать внимание на которые я просто не смогу.

    Несколько минут мы просто сидели в полумраке, не размыкая объятий. Карета продолжала мерно раскачиваться. Внутри висела звенящая, счастливая тишина, нарушаемая лишь нашим тяжелым дыханием.

    Но реальность неумолимо брала свое. Колеса возка съехали с раскисшего тракта и застучали по неровным бревенчатым мостовым окраин. Звуки города обрушились на нас со всех сторон: крики мастеровых, скрип телег, груженных рудой, ржание лошадей и оглушительный перезвон металла.

    Мария нехотя отстранилась. В ее глазах, еще секунду назад затуманенных страстью, вновь начал проступать холодный, цепкий ум аристократки. Изящным, чуть подрагивающим движением она поправила смятый лиф платья, провела ладонью по растрепанным волосам, пытаясь собрать их обратно в прическу.

    — Мы приехали, — ее голос прозвучал хрипло, но она тут же откашлялась, возвращая ему привычную бархатистую строгость. — Теперь я тебя потеряю. Как ты там мне говорил это слово…

    — Аудит?

    — Вот его.

    — Но проезжая мимо Тулы я не могу не проверить все документы, не понаблюдать, как производится оружие. Я же механику изучал, ты же видела. Может чего и подскажу.

    — А я…

    — А ты… — я стал натягивать бриджи. — А ты не забыла, что я назначил тебя министром Просвещения. Вот и проверь школы, да учебные мастерские, наметь планы, какие учебные заведения тут поставить. Думаю, что ремесленное большое училище нужно. А еще и лицей ремесленный бы, где управлению учить, да производству.

    — Да поняла я уже. Но хоть возвращаться ко мне в ночи будешь?

    — Маша! — строго я сказал. — Мне очень с тобой хорошо, я забываюсь обо всем. Но потом приходит жизнь не в мечтах, а наяву. И тут я император. На мне вся империя.

    Я чуть отодвинул край тяжелой шторы. Прямо перед нами, сквозь серую пелену тумана и угольной гари, вырастали закопченные кирпичные трубы и темные частоколы демидовских заводов. Мы въехали в Тулу.

    Сразу за воротами завода романтический дурман, витавший в карете, вышибло напрочь. Здесь воздух был густым, тяжелым, с привкусом серы и железной окалины. Он скрипел на зубах.

    — Подготовлены бумаги об состоянии дел в империи и на производствах? — спросил я.

    — Ваше императорское величество, но… — замялся тульский губернатор Иван Григорьевич Ромодановский.

    — Никаких но, — строго сказал я, будучи готовым уже терзать на клочья губернатора. — Я повелел еще два дня назад!

    Аудиторская проверка Тулы началась. Особенные они меня в этом времени, крикливые, порой так и жестокие. Но время такое…

    От автора:

    Вышел второй том ТОПовой книги о лётчиках времён ВОВ. На первый том действует скидка: https://author.today/work/574657 Враг наступает, в небе хозяйничают «мессеры». За ними охотятся лучшие асы Люфтваффе. Раз за разом они поднимаются в воздух, чтобы приблизить Победу.

  

  
    Глава 16

    Москва

    27 июля 1725 года

    Подвал купеческой усадьбы на Ордынке еще никогда не принимал одновременно столько знатных гостей. Сложно было даже вообразить, чтобы надменный боярин Василий Федорович Салтыков, архиепископ Григорий Дашков и шебутной Ванька Долгоруков сидели бок о бок с представителями купечества. Причем того самого купечества, которое десятилетиями глухо платило государству двойной налог и тайно обустраивало вот в таких подвальных катакомбах молельные места, где главенствовало двоеперстие и старая вера предков.

    Но представить то, что они будут восседать еще и рядом с «монахами», теми ярыми фанатиками старой веры, что не перестают вести войну против официального православие, это и вовсе уму не постижимо. Но нужда прижмет и не так раскорячишься. А когда еще и ненависть, жажда власти застилает глаза, то хоть в сговор с самим дьяволом, лишь бы только добиться вожделенного.

    Василий Федорович вел себя сдержанно, всеми силами стараясь не показывать, что присутствие многих людей подлого сословия здесь ему физически неприятно. Не по чину боярскому с мужиками в подполе прятаться. Однако острее всех свое незавидное положение понимал архиепископ Григорий Дашков: если в Синоде или Тайной канцелярии станет известно о его визите в старообрядческую молельню, лишением сана он не отделается — пойдет на плаху.

    А вот Ваньке Долгорукову на всё было плевать. В своей слепой, разрушительной, почти подростковой злобе и ненависти он был готов хоть собственную голову сложить, лишь бы наказать обидчика своей семьи. В одночасье Ванька лишился чуть ли не половины всего наследства: Долгоруковы были вынуждены заплатить астрономический миллион рублей в казну лишь за неосторожные слова, даже не успев сделать хоть что-то реальное для подготовки убийства царя.

    Так что Ваньке море было по колено. Он находился здесь вопреки воле родного отца. Старший Долгоруков жестокий урок усвоил: понял, что с императором шутить смертельно опасно, и решил затаиться. Выждать время, чтобы потом верной службой — ну или привычным тихим воровством — мало-помалу восстановить пошатнувшиеся капиталы семьи. Но младший жаждал крови прямо сейчас.

    — А что, владыка никонианский, в старую веру подался? А ну, перекрестись двумя перстами! — дерзко потребовал монах в абсолютно черной рясе, сверля архиепископа фанатичным, тяжелым взглядом из-под густых бровей.

    Взглядом неукротимым, яростным — таким, наверное, обладал знаменитый мятежный протопоп Аввакум, ставший для староверов непререкаемым кумиром, вопреки библейской заповеди «не сотвори себе кумира».

    — Не креститься я сюда прибыл. А для того, чтобы в союз с вами войти заради того, чтобы антихриста изничтожить, — пробасил Дашков грозным голосом, не отводя глаз от фанатика.

    — А что, потом патриархом нашим хочешь стать? Так у вас, отступников, начальство уже есть. Как пить дать — латинянин этот Прокопович! — желчно выкрикнул из полумрака еще один старообрядец, суровый «гусляк».

    Ничего не оставалось последнему оплоту старой боярской аристократии, обделенным властью москвичам, как идти на унизительное соглашение с раскольниками. Своими руками действовать они уже опасались.

    В глухих лесах под Москвой, в Гуслицах, располагалась самая ожесточенная и многочисленная старообрядческая община. Как сказали бы в ином времени — это была настоящая тоталитарная секта с жесточайшей иерархией и такой степенью промывки мозгов, что гусляки еще и драться будут между собой за право первыми взойти на костер за веру.

    Но именно это им и было нужно. Других таких бойцов, готовых без колебаний напасть на русского императора — да еще и под пытками в застенках не выдать тех, кто их нанял, — было попросту не найти.

    — Мы дадим оружие. В достатке дадим: и ружья, и порох, и свинец, — взял слово боярин Василий Федорович Салтыков, подавшись вперед и понизив голос до хриплого полушепота. — Мы ведь знаем, что среди тех, кто ныне прячется в гуслицких лесах, хватает солдат-дезертиров, которые умеют этим оружием обращаться. Немало там и тех, кто от казаков бежал еще во время бунта Булавина, людей отчаянных, пороху нюхавших. Разве же за веру свою истинную умереть не желаете? Разве хотите и дальше смиренно мириться с властью антихриста, по лесам аки звери прячась?

    — Мы-то хотим, — медленно протянул монах. — Но разве же мы слепцы несмышленые? Разве не понимаем мы, чего на самом деле хотите вы?

    Монах говорил тихо, но его голос гулко разносился под сводчатым кирпичным потолком подвала. Это был человек пугающей, бледной худобы: казалось, сухая, пергаментная кожа туго обтягивает голый череп, на котором совершенно нет ни мяса, ни жира. Лишь под густыми, насупленными бровями лихорадочно горели пронзительные черные глаза.

    Он обвел тяжелым взглядом своих соратников, таких же суровых мужиков в черных рясах, и снова уставился на вельмож.

    — Разве же после того, как дело сладится, наступит на Руси Царствие веры истинной? Ой ли… А правда в том, что ты, Григорий, — монах дерзко, без почтения ткнул костлявым пальцем в сторону архиепископа, — не стал патриархом. А как был избран на это место прихвостень антихриста Феофан Прокопович, так в тебе черная обида и затаилась. А ты, Василий Салтыков? Боярин знатный, да только государь слушать тебя более не желает и от двора своего прочь отодвинул. Али я не понимаю, чьи интересы тут сплелись? Мы, братья, всё прекрасно понимаем. Как понимаем и то, отчего здесь сидит юный Иван Долгоруков. Зело огорчился Ванька, что государь с его семьи виру за дерзость взыскал превеликую, чуть по миру не пустил. Вот вы и пришли к нам, сирым.

    В подвале повисла тяжелая, звенящая пауза, нарушаемая лишь треском свечей. Ванька Долгоруков, вспыхнув от оскорбительного тона раскольника, дернулся и хотел было вскочить, чтобы выплеснуть всё кипящее внутри негодование. Его рука инстинктивно легла на эфес шпаги. Но он стиснул зубы и промолчал, сдавленный с двух сторон тяжелыми, предупреждающими взглядами Салтыкова и архиепископа.

    — Желания и помыслы у нас, может, и разные, — холодно отрезал Салтыков, — но враг у нас один. Если его не станет — тогда и договариваться меж собой станем, как дальше жить. Уже за один тот факт, что мы к вам в подпол спустились, с нас бы головы на плахе сняли. А после — царем станет Петр Алексеевич. И уж поверь, найдутся верные люди, кои нашепчут и напомнят новому государю, кто именно убил отца его.

    — Напомнят, это верно, — усмехнулся монах, обнажив желтые зубы. — Да только вряд ли скажут те имена, которые вслух произносить не стоит. Вот как батюшка Ивана… Разве уж он к тому делу не причастен? Или вы, господа хорошие, в своих дворцах думаете, что если мы ушли в глухие леса, то ослепли и оглохли? Что мы не смотрим за тем, что происходит в русской державе? Ошибаетесь. За делами антихриста и двора его мы следим со всем тщанием.

    В подвале вновь началась молчаливая, полная ненависти игра взглядов. Жестокое, невидимое противостояние между фанатичным лесным старцем и облаченным в шелка архиепископом.

    Григорий Дашков смотрел на раскольника и ловил себя на страшной, совсем не христианской мысли. Он с превеликим удовольствием посмотрел бы, как этого дерзкого монаха волокут на костер. И не только его. Он бы с радостью бросил спичку в сруб, чтобы вся эта непокорная община в Гуслицах сгорела дотла вместе с их двуперстием.

    Вот только Дашков понимал и другое. И понимал он это, к своему ужасу, в гордом одиночестве. Высшие иерархи православной церкви пребывали в растерянности и страхе. С одной стороны, они до икоты ужаснулись тому, как жестоко был показательно убит Рязанский архиепископ. С другой стороны, многие в Синоде трусливо посчитали, что достаточно самого факта номинального восстановления патриаршества. Мол, буря миновала. Церковные владыки наивно надеялись просто пересидеть ненавистного реформатора Феофана Прокоповича в тишине монастырей, а уж потом, когда всё уляжется, выбрать себе того патриарха, которого пожелает сама верхушка духовенства.

    Вот только царь оказался живее всех живых. Враги тайные и явные годами ждали, когда он помрет от болезней или надорвется, а он, гляди-ка, словно двужильный: то на войну в седле скачет, то прямиком с баталий по заводам с инспекциями поехал. Прямо сейчас в Туле оружейников муштрует! А ко всему прочему — еще и очередную блудницу-безродную возле себя пристроил. И не ровён час, при его-то сумасбродном нраве, опять провозгласит эту девку законной императрицей!

    И на фоне этого кошмара Григорию Дашкову было уже абсолютно неважно, что государь пошел на некоторые уступки. Неважно, что скандальные ассамблеи в Петербурге давно не проводились, а если и собирались двором, то были весьма скромными и без прежнего пьяного разврата. Неважно даже то, что царь щедро выделил из казны немалые деньги на строительство новых, величественных храмов как в Москве, так и в новой столице на Неве. Для Дашкова всё это были лишь подачки сатаны. И ради того, чтобы свергнуть эту власть, он готов был заключить договор хоть с самим дьяволом, не говоря уже о лесных еретиках.

    Парадокс ситуации заключался в том, что в этом подвале никто даже не вспоминал о том, что прямо сейчас император занимается воистину богоугодным делом. Он железом и кровью вычищал крымскую скверну, рубил под корень татарские набеги, чтобы степные людоловы больше не арканили православных крестьян и не гнали их тысячами на невольничьи рынки Кафы, верстая в вечное рабство.

    Но такова уж человеческая природа: ни один, даже самый великий правитель, никогда не угодит всем и каждому. Особенно, если государственные интересы начинают бить по чужим кошелькам и вековой власти.

    У каждого здесь была своя, глубоко личная, корыстная правда. Боярин Салтыков был почти уверен: раз уж повадился император выбивать деньги на свои нескончаемые реформы и войны из богатых людей России, то он не остановится. И древний, богатейший род Салтыковых становится одним из главных претендентов на то, чтобы принудительно расстаться со своими миллионами.

    А ведь живых миллионов-то в сундуках и не было! Вся сила — в землях да крестьянах. Это значит, что ради царских прихотей придется спешно распродавать родовую землицу за бесценок, либо закладывать ростовщикам весь будущий урожай этак на три-четыре года вперед. Смириться с этим Салтыков не мог.

    А Григорий Дашков тем временем в своих честолюбивых мечтах уже откровенно примерял на себя мантию полноправного русского патриарха. Нынешний фаворит государя, Феофан Прокопович, ему не просто не нравился. Это было нечто гораздо большее. Это была такая всепоглощающая, черная зависть и ненависть, которую нельзя было побороть ни смирением, ни долгими ночными молитвами.

    — Понятно всё с этим, — тяжело уронил слово значимый и невероятно богатый московский купец Лука Филантьев. — Буде дружку стращать. Дело обдумать потребно.

    Именно его стараниями, его тайными пожертвованиями во многом и держались старообрядческие общины. Обладая колоссальными капиталами, с которыми он мог бы не просто соревноваться, но и с легкостью превосходить в роскоши большую часть родовитых аристократов, Филантьев и вся его разветвленная семья были убежденными старообрядцами. Такими же тайными раскольниками, как и многие другие купцы по всей России, ведущие двойную жизнь.

    — Что ж вы раньше к нам не пришли? — прищурился Филантьев, глядя на бояр. — В Туле и можно было бы сладить то дело, о котором вы так складно поете. Демидовы ведь тоже зело недовольны тем, как государь их под себя прогибать стал. В Туле много демидовских людишек, подсобили бы.

    Услышав это, Салтыков и архиепископ удивленно переглянулись. Для них это было новостью. В высоких столичных кабинетах всегда считалось, что горнозаводчики Демидовы — сугубо царские, преданные до гроба люди. Да, ни для кого не было секретом, что тысячи старообрядцев бежали от гонений на уральские и тульские заводы к Демидовым, и те охотно укрывали беглецов от сыска.

    Но аристократы считали это исключительно проявлением практичности заводчиков: ведь раскольники совершенно не пили, не воровали и работали на домнах как заведенные машины, а то и лучше. Именно дешевый и фанатичный труд раскольников был одной из главных причин, почему демидовская промышленная империя так стремительно богатела. А теперь выясняется, что и там зреет бунт.

    — Так что, люди честные, решаем? За веру дедов наших встанем! Али погибнем все, али ничего иного нам не останется, как зверя этого убить, — решил взять слово другой купец, Еремей Шустов, видя общую напряженную обстановку и желая подтолкнуть собравшихся к окончательному решению. — А то, что зверь этот одно время агнцем старался притвориться, так знаем мы цену его хитрости. Антихрист он и есть. А что нынче пьянствовать перестал да в кутежах не замечен, знаете отчего? То он хочет сохранить подольше свою земную сущность, чтобы успеть повергнуть нас всех в адское пекло, коли раньше этого не успел! Довершить свое черное дело хочет, загубить души христианские!

    Слова Шустова упали в благодатную почву, подвал одобрительно загудел. Но практичного Луку Филантьева голыми лозунгами было не пронять.

    — То всё так, — осадил он распалившихся братьев по вере. — Но что конкретно нам-то будет с того, господа хорошие?

    Хмурый монах с черепоподобным лицом резко повернулся и посмотрел на купца с брезгливым недоверием: — А что, купец, ты во всём лишь материальной выгоды ищешь? Али в Царствие Небесное мученическим венцом попасть не хочешь?

    — Хочу, отец, отчего же не хотеть, — спокойно и веско ответил Филантьев, не опуская глаз перед фанатиком. — Да только если после его смерти на троне останется всё как есть, если к власти снова придут те, кто будет веру дедов наших поганить и налогами нас душить, так в чем же смысл тогда наши головы под топор класть?

    Салтыков понял, что наступил момент для главного козыря. Торг начался. — Те, кто в деле этом участие примут, — графами да баронами станут. Торговые пошлины снимем, вольности дадим, — выдал самую жирную приманку Василий Федорович, внимательно следя за реакцией купцов.

    — Эко! Мягко стелешь, боярин, как бы спать потом слишком жестко не пришлось, — недоверчиво усмехнулся в бороду еще один влиятельный гость, купец Кондратий Ширяев.

    — На том крест целую и твердое слово мое даю! — твердо отчеканил Салтыков, хлопнув ладонью по столу.

    Монах перевел тяжелый, пронизывающий взгляд с боярина на архиерея. — Слово светского вельможи — это одно. А какое слово будет твое, владыка отступников? — спросил он у Григория Дашкова. — Чем поручишься?

    Архиепископ Дашков сглотнул вязкую слюну. Ради своей цели ему сейчас предстояло совершить сделку с самым страшным для него дьяволом. Он посмотрел в черные глаза раскольника и произнес:

    — Скиты жечь ваши перестанем. В покое оставим. Не в один день, не сразу, но латинян и реформаторов из Синода изгоним и веру вашу старую восстановим в правах.

    Произнося это вслух, Григорий внутренне прямо содрогнулся от отвращения и собственного богохульства. Он лгал. Лгал так страшно, что боялся, как бы потолок этого подвала не обрушился на его голову прямо сейчас. Но ради заветного патриаршего куколя он был готов сказать им всё, что они хотели услышать.

    Обман. Прямо сейчас, глядя в черные глаза раскольника, он откровенно и безбожно лукавил. Но разве может считаться грехом тот обман, который совершается во имя спасения Церкви и истинной Веры? Разве грешно использовать еретиков-староверов, чтобы очистить Синод от скверны реформаторов? Для архиепископа Григория Дашкова ответ на этот внутренний вопрос был абсолютно очевиден, иначе бы он никогда в жизни не переступил порог этого подземелья и не вел бы себя так уверенно. Пусть эти фанатики сделают грязную работу, а там Господь рассудит.

    Под кирпичными сводами повисла тяжелая тишина. Монах молчал долго. Его пронзительный, колючий взгляд, казалось, пытался пробить броню архиерейского облачения и вывернуть душу Дашкова наизнанку, выискивая там фальшь. Наконец, худые плечи раскольника чуть опустились.

    — Будут вам гусляки, — глухо, но веско произнес монах после долгих раздумий. — Дадим мы вам тех людей, которые с великой радостью жизнь свою земную готовы отдать, только бы успеть антихриста за собой в ад низвергнуть.

    Сказав это, он резко, без малейшего почтения к знатным гостям встал из-за дубового стола. Следом за ним, словно по невидимой команде, бесшумно, как тени, поднялись и его суровые соратники. Не прощаясь, они первыми двинулись к узкой каменной лестнице. И только после того, как черные рясы растворились в темноте прохода, все остальные — и боярин, и архиепископ, и Ванька Долгоруков — стали молча подниматься со своих мест, спеша покинуть этот душный, пропахший воском и заговором подвал.

    Последним выходил хозяин усадьбы — купец Лука Филантьев. Он задержался, задумчиво оглядывая опустевшие лавки и неспешно гася тяжелой ладонью оплывшие свечи. Он понимал масштаб того, что только что произошло. Ведь именно здесь, в тайных катакомбах под его собственным домом на Ордынке, только что сплелась воедино страшная, разрушительная сила. Сила, которая готовилась сделать, пожалуй, свою последнюю, самую отчаянную и кровавую попытку хоть что-то изменить в судьбе всей Российской империи. И пути назад теперь ни у кого не было.

    * * *

    Тула.

    28 июля 1725 года.

    Может, я всё-таки совершил ошибку, отправив его сюда. Абрам Петрович Ганнибал — безусловно, человек в высшей степени деятельный и преданный. Но я замечал, что простые мастеровые его до одури боятся. И это реальность: люди этого времени, тем более в глухой провинции, совершенно не привыкли видеть перед собой человека с эбонитово-черной кожей. Для них он — выходец из преисподней.

    А проблема состояла в том, что сам Абрам из кожи вон лез, чтобы заставить мужиков себя слушать и вникать в чертежи. Доходило до смешного и грустного одновременно: при нем неотлучно находились двое крепких гвардейцев, которые то и дело буквально держали за руки вырывающихся мастеровых, чтобы те не сбежали и отвечали на вопросы, которые ставил перед ними Ганнибал.

    — Что, крестник, тяжко тебе приходится? — спросил я.

    Было видно, что он стоит передо мной ни жив ни мертв, вытянувшись во фрунт. Конечно же, я заранее предупредил тульские власти о том, что собираюсь посетить город. Учитывая все те грандиозные нововведения, что были заложены мной еще в Петербурге, когда я только формировал команду для серьезного витка промышленной революции, не проинспектировать лично здешние заводы я просто не мог. И сейчас, находясь у ворот одного из таких, с позволения сказать, «заводов», я и встретил своего арапа.

    Ганнибал искал возможности поговорить со мной еще с утра, но, по протоколу, сперва я поехал к губернатору. А уже потом отправился сюда. Губернатора же в этот момент крепко взяла в оборот моя женщина: Мария Дмитриевна пытала несчастного чиновника на предмет того, какие в городе необходимо открыть учебные заведения.

    Она всерьез подумывала о том, чтобы создать в Туле публичную библиотеку для бесплатного чтения всех желающих — разумеется, под строгим государственным надзором. Затея была благая, вот только книги нынче стоят астрономически дорого. И эту проблему тоже нужно было решать, но для начала следовало хотя бы наладить собственное производство бумаги на должном уровне.

    — Никак нет, Ваше Императорское Величество, не сложно! Выполняю ваши поручения со всем тщанием! — набравшись сил и показной лихости, браво отрапортовал мне Ганнибал.

    — Пусть так, — жестко, чеканя слова, оборвал я его. — Только ты мне не ври, Абрам. Если что-то у тебя здесь не получается, то, значит, это не получается и у всей России. Помни об этом. Уж лучше честно попросить помощи или даже выдержать мой тяжелый кулак на своем лбу, но дело сделать. Ты меня понял?

    Абрам поник. Вся лихость с него мигом слетела.

    — Понял, батюшка-император, — тяжело вздохнув, признался он. — Сказать по правде, бегают они от меня, как от черта рогатого. Понимаю я всё… Умаялся уже за ними по цехам гоняться да уговаривать.

    — На Руси, крестник, есть такая старая поговорка: встречают по одежке, а провожают по уму. Лицо твое для них в диковинку, это верно. Вот ты и покажи всем, что ты умен. Найди, о чем с мужиком толково поговорить, найди, что посулить, покажи, что реально можешь сделать для облегчения их каторжного труда. И тогда они в тебе уже не черта увидят, а как бы не ангела-спасителя. Русский человек — он отходчив, и за ласку да справедливость всегда добром отплачивает.

    Я сделал короткую паузу и усмехнулся: — Ну, а уж когда всё-таки не отплачивает, то можно и дрыном пройтись. На то у тебя и гвардейцы в помощниках.

    Похлопав Абрама по плечу, я повернулся и посмотрел на то место, куда мне сейчас предстояло зайти. Нет, особой барской брезгливости у меня сроду не было, но то, что предстало моим глазам, походило скорее на ветхий амбар для скотины, чем на передовое производство. Это было не кирпичное, основательное строение, а почерневший от времени и копоти огромный деревянный сруб, возведенный, наверное, еще во времена царя Алексея Михайловича и первых промышленников Виниусов.

    Внутри натужно, с лязгом и скрипом, шумели механизмы. Главное водяное колесо работало, но, как по мне, вращалось непозволительно медленно. Весь этот завод был изначально поставлен не в том месте и не по уму.

    Сейчас, когда стояла летняя жара и река сильно обмелела, энергии водяного привода для тяжелых станков и мехов попросту не хватало. Вон, в стороне я уже видел, как по вытоптанному кругу понуро ходят запряженные кони, вращая дополнительный ворот. Использовать живую тягу там, где должна работать сила природы и механика — это архаика, это совершенно непродуктивно. Работать так дальше было нельзя. Нам предстояло перестроить здесь всё до основания.

    Паровые машины. Безусловно, они были нужны нам критически сильно, причем еще вчера. Зависеть от полноводности рек и капризов погоды Империя больше не могла. Мне было необходимо отрядить все доступные силы на создание паровых двигателей — даже понимая, что полноценными машинами они станут лишь в будущем. Делать их нужно было начинать прямо сейчас.

    Чертеж, по крайней мере приблизительный, у меня в голове уже созрел. Вопрос в другом: получится ли в металле воссоздать ту паровую машину, которую я когда-то в прошлой жизни видел в техническом музее? Ведь то был лощеный экспонат второй половины XIX века. Хватит ли в нынешней России производственных мощностей, качества литья и, в целом, культуры производства, чтобы просто изготовить нужные детали?

    А потом встанет еще более важный вопрос — как всё это безопасно эксплуатировать? Котел под давлением — это вам не шутки. Придется составить жесточайшие, написанные кровью инструкции по технике безопасности. Еще не хватало, чтобы я из-за разрыва паровых котлов терял бесценных изобретателей и квалифицированных мастеровых.

    Мы шагнули внутрь полутемного цеха, наполненного запахом раскаленного железа, древесного угля и машинного масла. Сразу же навстречу мне, тяжело ступая, подошел уже немолодой, я бы даже сказал, пожилой человек. Руки по локоть черные от въевшейся сажи и металлической пыли, на голое, блестящее от пота тело надет тяжелый кожаный фартук.

    Это был Яков Батищев. Еще перед отъездом на войну, когда я увидел, что его новый станок готов и его нужно апробировать — причем не в тепличных условиях экспериментальной мастерской, а на суровом производстве, — я решил отправить в Тулу и сам станок, и его создателя. В какое-то другое время, при других порядках, чинуши могли бы послать такого настырного изобретателя разве что по матушке. Но я-то прекрасно понимал, что будущее России куется именно в таких цехах механизмами, а не указами. Так что я отправил Батищева сюда с четким приказом: не просто наладить работу, но и обучить не менее десятка толковых мужиков обращению с новой техникой.

    Кадровый голод был катастрофическим. Было доподлинно известно, что те два уникальных станка, которые произвели настоящий фурор чуть менее десяти лет назад — и которые изобрел всё тот же Яков Батищев, — сейчас попросту простаивали без дела.

    Те немногие мастеровые, которые имели хоть какое-то понимание, как работать с этими, на мой взгляд, простейшими механизмами, банально померли от болезней и тяжелой жизни. А еще двоих самых талантливых учеников нагло переманили Демидовы. Их вербовщики постоянно рыскали по казенным тульским заводам, суля золотые горы и перетягивая лучших людей на свои уральские производства.

    — Здравствуй, Яков, — запросто поздоровался я.

    А затем, совершенно не чураясь грязи и копоти, шагнул вперед и крепко обнял старого изобретателя. Я сделал это намеренно, чтобы все присутствующие в цеху видели: нынешний государь всё так же безмерно уважает простого рабочего человека, как делал это и тот великий царь, чье тело я сейчас занимал.

    — Ваше Императорское Величество… работаем на станке. Всё добре, — глухо проговорил Батищев явно уставшим, простуженным голосом, немного опешив от царских объятий.

    — А я вот, Яков, на досуге долго размышлял над тем, как усовершенствовать твой станок для сверления пушечных стволов. Нужно бы взглянуть на него. Хочу проверить, подойдут ли мои простые, но, думается мне, нужные дополнения.

    — Так если будет угодно Вашему Императорскому Величеству, мы тотчас подойдем к станкам, — суетливо подскочил Ганнибал, указывая рукой вглубь цеха.

    Что ж… Надеюсь, мне удастся удивить своих верноподданных тульских Левшей. Причем удивить именно тем, что всё гениальное — просто. Я продумал одну деталь: винтовую канавку на сверле для отвода металлической стружки. Вроде бы уже всё нарисовал у себя в голове, но все равно немного мандражировал — не хотелось выглядеть глуповатым теоретиком перед суровыми практиками.

    Впрочем, те пара учебников и научно-популярных журналов по механике, которые я в прошлой жизни от скуки пролистал, подсказывали, что я на верном пути. Удивительно, как хорошо сейчас ложились эти обрывочные знания из моей современности на то, что я запомнил со школьной скамьи или… с экскурсий.

    Да, с тех самых нудных экскурсий по заводам и фабричным музеям, на которые меня в прошлой жизни, в бытность аудитором, водили гораздо чаще, чем мне бы того хотелось. Хитрые директора предприятий наверняка рассчитывали, что если я буду часами ходить по пыльным музейным залам, слушая лекции об истории станкостроения, то у меня останется меньше времени на то, чтобы проверять их черную бухгалтерию.

    Экскурсоводы тогда распинались передо мной с такой невероятной тщательностью, что, кажется, сейчас я вполне способен по памяти воссоздать токарный или сверлильный станок как минимум середины XIX века. Спасибо вам, коррупционеры из XXI века, вы очень помогли Российской Империи!

    Проблема заключалась лишь в том, что для такого станка нужно с идеальной точностью вытачивать металлические детали. Получится ли добиться такой соосности на нынешнем, примитивном оборудовании? А еще для хорошего станка нужен мощный, равномерный привод. Добиться нужных оборотов можно либо огромным водяным колесом (а лучше каскадной системой таких колес), либо всё той же паровой машиной, которой у нас пока нет.

    Но тем не менее, я уверенно шел сквозь полумрак цеха к батищевскому станку, точно зная: сегодня мы усовершенствуем его так, что он будет оставаться лучшим в Европе еще не одно десятилетие.

    От автора:

    Вторая книга С. Васильева «Полное погружение» https://author.today/work/596526.

    — Что общего между взрывом на флагмане русского флота «Императрица Мария» году и на линкоре «Новороссийск» в 1955 м?

    — За какую диверсию были одновременно награждены офицеры разведок воюющих стран — Британии и Германии?

  

  
    Глава 17

    Москва.

    27 июля 1725 года.

    Я шагнул в весеннюю грязь двора, и рабочие, гнувшие спины над наковальнями, мгновенно замерли, стягивая шапки. Фигура Петра, в чьем теле я сейчас находился, была слишком узнаваема, слишком огромна и пугающа, чтобы остаться незамеченной.

    А еще мой реципиент был не столь редким гостем на тульских заводах. Может в последнее время не так часто ездил. Но в Персидскую компанию, когда Петр туда-сюда ездил, неизменно бывал в Туле.

    Все стояли в глубоких поклонах. Интересно, что мастеровые, которые стояли у наковален, у станков, верстаков, только кланялись. Другие стояли на коленях.

    Но мне было не до их поклонов. Меня интересовало другое.

    В главном цеху оружейного завода, куда мы вошли, стоял оглушительный грохот. Земля под ногами мелко дрожала от мощных ударов вододействующего колеса, крутившего исполинские деревянные валы. Здесь царил полумрак, разорванный лишь багровыми всполохами горнов и тусклым светом, льющимся из узких слюдяных окон.

    Навстречу мне, вытирая перемазанные сажей и маслом руки о суконный фартук, спешил Яков Батищев.

    Не молодой, но еще могущий сделать полезное. В иной реальности, он, создатель уникальных станков, опередивших время больше чем на полвека, словно бы теряется. Я знал, что такой вот был… Я с ним уже виделся.

    Вот только посчитал, что Яков сам должен внедрять на производстве свое детище, которое было доработано, по местным меркам, феноменально быстро, и теперь апробируется на производстве. Получалось, что детище моей экспериментальной мастерской.

    И я видел этот станок. Вот только мучился, что с ним что-то не так. Вернее все так, но можно бы чуточку лучше. Нет, я не техник, не слесарь, или инженер. Вот только хороший аудитор, которому приходится сталкиваться с производствами, должен иметь понятие о технологиях и не быть полным профаном в механике. Ну или как в будущем, — электронике. Но принципы ведь мало изменились, только приводы стали другими, совершенными и то, что человеку нужно было подгонять, в будущем электроника.

    — Показывай свою махину, Яков, — перекрывая гул шестерен, рявкнул я, не тратя времени на расшаркивания.

    Батищев просиял и подвел меня к своему детищу. Это был сверлильный стан. Настоящий монстр из дуба, железа и сыромятных ремней. Энергия водяного колеса через систему передач вращала сразу два десятка заготовок для фузейных стволов. К ним с протяжным, зубодробительным скрежетом медленно прижимались длинные железные сверла, выгрызая внутри ствола канал. Вода, подаваемая по желобам, шипела, испаряясь на раскаленном от трения металле.

    Я встал прямо над станком, сложив руки на груди, и начал внимательно наблюдать за процессом.

    Мой взгляд из двадцать первого века быстро выцепил узкое место. То место, о котором я и думал раньше. Мое совершенствование. Тем более, что я прочитал все, что можно о механике. У Петра эти книги были наиглавнейшими. Ни какого Макиавелли не нашел, хотя он был очень популярен даже в русской среде. Но вот «Математические основы натуральной философии» Ньютона прочел. А еще мне, буквально перед отъездом на войну прислали свежее, только в прошлом году вышло, издание по механики Якоба Лейпольда.

    Нужно бы за любые деньги его пригласить в Россию. Такой оказался полезный труд для нынешних реалий, что теперь я дал его для перевода, так как сам на английском читал. И все, вот как и Яков Батищев, вызубрят труд. А потом дополнят своим опытом, да что-то я напишу. Выдадим свою энциклопедию механики.

    Прочитав эти труды, я понял…

    — Чего дергают туда-сюда? — нахмурившись, спросил я. — Почему не сверлят в один проход?

    Бутылочное горлышко всего производства. Мастеровые, обслуживавшие стан, то и дело налегали на рычаги, оттягивая сверла назад, вытаскивая их из стволов.

    Батищев тяжело вздохнул, утирая лоб рукавом:

    — Так нельзя иначе, Ваше Величество. Сверло-то перовое, плоское. Стружка внутри ствола копится, сбивается в ком. Если не вытаскивать да не вычищать каждые две-три минуты, сверло намертво заклинит, а то и обломит к лешему. А ствол — в брак. Вот и мыкаемся, почитай, половину времени впустую тратим, стружку вытряхая.

    Я усмехнулся. Ну конечно. Перовые сверла. Простые, как лопата, но для глубокого сверления — сущий кошмар. Вот сейчас нарисую… Или глупость, или же гениальное.

    — Дай-ка мне мелок, Яков, — приказал я. — Или уголек. И доску чистую.

    Батищев суетливо подал кусок мела и смахнул ветошью чертежи с широкого верстака. Я склонился над доской. Привыкнув к огромным рукам Петра, я уже довольно сносно управлялся с мелкой моторикой.

    — Смотри сюда, мастер, — я провел прямую линию, а затем начал рисовать вокруг нее спираль, словно штопор. — Вы куете сверло плоским. А ты сделай его круглым, но выточи на нем глубокую канавку. От самого острия до хвостовика. Спиралью. Как винт у Архимеда, помнишь?

    Батищев нахмурился, вглядываясь в кривоватый рисунок. Его губы беззвучно шевелились.

    — Когда твое плоское сверло грызет металл, стружке некуда деваться, — продолжил я, постукивая мелом по доске. — А теперь представь, что ствол крутится, сверло в него входит, а стружка ложится вот в эту спиральную канавку. Что с ней будет?

    Механик замер. Шум огромного цеха вокруг нас словно перестал существовать. Глаза Батищева расширились, когда до его гениального, не зашоренного догмами ума дошла элементарная физика процесса.

    — Она… — голос Батищева дрогнул, сорвавшись на хрип. — Она же сама по канавке наружу поползет! Как по шнеку!

    — Именно! — я хлопнул его по плечу так, что мастер едва не улетел в лужу отработанного масла. — Стружка будет отводиться сама. Тебе больше не нужно будет останавливать стан и вытаскивать сверло. Просто дави рычаг до самого конца, пока не пройдешь ствол насквозь. Масло только успевай подливать.

    Батищев стоял ни жив ни мертв, неотрывно глядя на доску. Его руки тряслись. Он понимал, что прямо сейчас у него на глазах произошла революция.

    — Государь батюшка… — прошептал он, медленно поднимая на меня безумный, фанатичный взгляд. — Да ведь это… Это же втрое… в четыре раза быстрее мы фузеи клепать станем! Я прямо сейчас велю в кузне прут отковать, да напильниками канавку нарежу. К вечеру опробуем!

    — Действуй, Яков, — я криво усмехнулся, стирая с пальцев меловую пыль. — И чтоб секрет спирального сверла за пределы завода не ушел. За это головой ответишь. Впрочем, это не столько твоя забота. Но и тебе молчать.

    — Да разве ж я, Ваше Величество, да не в жизнь…

    — Смотри, а то ошиваются тут немцы, — сказал я.

    Признаться, в какой-то момент я даже думал Тулу сделать закрытым городом. Чтобы пропуски были, иностранцев не пускать. Вот только тут немцев, к сожалению очень много. И они играют большую роль в производстве. Так что секреты сохранять нам будет очень сложно. Ну год, два. А там желающих уехать нужно или без закона отправлять в Сибирь, или отпускать. Но такое поведение отвадит от нас европейских специалистов.

    Оставив ошарашенного мастера гипнотизировать чертеж, я развернулся и зашагал к выходу. За спиной, перекрывая грохот вододействующего колеса, истошно орал Батищев, созывая лучших кузнецов.

    Три дня я пробыл в Туле. Пробовали станки. И получалось. Если раньше для нарезки ствола нужно было мастеру больше дня лежа, иначе не выходило, нарезать каналы. То теперь за один рабочий день, который к слову я определил всего в десять часов, получалось сделать на станке до тридцати стволов. Станков всего три. Норма в день — пятьдесят нарезных ствола. Это… ну очень много для производства винтовок.

    Но после отправились в Москву. Пора было показать себя Первопрестольной.

    * * *

    Дорога на Москву.

    30 июля-15 августа 1725 года.

    Велика Россия. Даже поперек её мерить — дух захватывает, не говоря уже о том, чтобы пытаться измерить её бесконечные версты вдоль. Человеку моего времени, привыкшему к совершенно иным скоростям, крайне сложно смириться с тягучей дорожной реальностью восемнадцатого века. В моей прошлой жизни, если нужно было перелететь океан, это занимало в худшем случае два дня — и то с учетом томительных пересадок где-нибудь в шумном Стамбуле, а потом во Франкфурте. Здесь же на пересечение океана уйдет месяца два, и это если еще повезет с попутными ветрами. На самом деле, я даже представить себе этот срок до конца не могу.

    Да что там океан! Чтобы просто добраться от перешейка Северного Крыма до Москвы, не говоря уже о Петербурге, требуется больше двух недель изнурительной тряски в пути. И это мне, со всем императорским кортежем. А человеку со статусом пониже на такую дорогу придется закладывать никак не меньше месяца.

    Конечно, мелькали шальные мысли: вскочить в седло и гнать быстрее ветра. Постоянно меняя взмыленных лошадей на почтовых станциях, можно было бы домчать до первопрестольной дней за семь. Помнится, в голове крутился исторический эпизод, как наследник Картли-Кахетинского царства сумел доскакать до Петербурга за десять суток. Но раз уж этот случай так бурно обсуждался современниками и даже вошел в анналы, значит, грузинский царевич совершил поступок далеко не ординарный, установив своеобразный рекорд выносливости. Иначе обязательно нашелся бы кто-то другой, проделавший этот адский путь еще быстрее.

    Так что даже из Тулы в Каширу мой кортеж тащился два долгих дня. Можно было бы и поспешить, но тут играло роль время суток — входить глубокой ночью в спящий город со всей свитой я не хотел.

    В Москве для меня начнутся полноценные, тяжелые рабочие будни. Знаю точно: с пухлыми папками докладов туда прибудет канцлер Российской империи Андрей Иванович Остерман. Туда же должен явиться и Иван Посошков, которому предстоит отчитаться за так называемые «императорские проекты». Они не подвластны канцлеру и курируются лично мной. Но поскольку меня не было на месте — я должен был находиться на войне и хотя бы немного «поторговать лицом» в местах русской боевой славы, — эти важнейшие проекты без высочайшего надзора наверняка застопорились.

    Я прекрасно осознавал, что в Москве мне предстоит задержаться не на один день, а то и на пару недель. Исконное московское боярство и дворянство и так чувствует себя уязвленным и обделенным. Столичная жизнь ушла на Неву, и древние роды затаили обиду, осознав, что их отодвинули даже не на второй план, а едва ли не смешали с подлым сословием. Эту глухую, ядовитую эмоцию нужно хотя бы немного придавить своей царственной милостью и личным вниманием.

    А еще Москва — это насквозь купеческий город. Тяжелый, с бородатыми традициями, перекочевавшими в местное торговое сословие еще из прошлого, допетровского века. Далеко не каждый купец готов жить и вести дела на европейский лад, с размахом, как это делают, например, Демидовы — таких единицы. Для большинства же Москва остается незыблемым оплотом старых, замшелых порядков, а где-то в глубине своих высоких заборов — так и вовсе глухим рассадником старообрядчества.

    Именно поэтому, варясь в собственном соку внутри своей огромной страны, мы так и не вышли по-настоящему на международную торговлю. Мы почти не ведем самостоятельную морскую торговлю с теми же англичанами, голландцами да и всеми остальными. И отнюдь не потому, что причиной тому сложная политическая обстановка или что Россию туда «не пускают». Нет. Просто если бы у нас был крепкий флот и свои предприимчивые, хваткие русские купцы, готовые рисковать и везти товар в Европу, то всё бы давно получилось.

    Вот об этом я и собираюсь с ними серьезно поговорить. Государство готово поддерживать и даже щедро субсидировать такие начинания, чтобы мы тихим сапом, шаг за шагом, но начинали вести коммерцию с европейцами на их территории. Пусть поначалу не на равных, пусть с неизбежными уступками, но мы обязаны сломать текущий порядок. Нельзя мириться с тем, что вся наша внешняя торговля, по сути, контролируется и регулируется не Россией, а теми иностранцами, кто соизволил приплыть к нашим берегам за товаром.

    И вот она, Москва…

    — Ваше Императорское Величество…

    Это произошло на последней почтовой станции перед въездом в древнюю столицу, где остановился мой кортеж. К этому моменту он изрядно поредел: входить в свой же город с армией в три тысячи штыков, да еще и с регулярными пехотными полками, я посчитал политически неверным. Это походило бы на военную оккупацию и вызвало бы ненужные кривотолки среди боярства. Так что трехсот отборных гвардейцев, как я рассудил, должно было с лихвой хватить и для надежной охраны, и для представительного, по-императорски пышного эскорта.

    — Ваше Императорское Величество, вам срочное письмо, — доложил офицер.

    Подошедшего ко мне мужика личная охрана сначала тщательно обыскала и лишь после этого подпустила ближе. Вид у гонца был примечательный. Одет он был так, как обычно одеваются зажиточные мещане, сиречь мастеровые горожане, или мелкой руки купцы. Строго, подчеркнуто аскетично. На плечах — тяжелый суконный кафтан старорусского кроя. Такое платье я видел всё реже и реже, в основном когда останавливался в глухих деревнях или проезжал через небольшие уездные городки.

    Сверток с посланием привычно перехватил мой телохранитель Корней. Он принялся ощупывать его с такой маниакальной тщательностью, словно гладил любимую женщину: разминал пальцами края бумаги, подозрительно осматривал на свет, даже принюхивался.

    Так проверяли, не подсунули ли мне отраву. Вполне нормальная, оправданная паранойя для этого жестокого времени. Если подойти к делу с умом и знать технологию, устранить человека можно и простой вещью: достаточно пропитать письмо сильным контактным ядом. Расчет на то, что читающий будет задумчиво мусолить пальцы, перелистывая жесткие страницы, и отрава неминуемо попадет в рот. Для общества, где мыть руки перед едой — не святая обязанность, а скорее чудаковатая блажь и редкое исключение, подобные методы покушения работают безотказно. Со мной бы такой фокус вряд ли прошел, привычки тянуть грязные пальцы в рот я не имел, но куда проще довериться охране, чем испытывать на себе токсикологию восемнадцатого века.

    Наконец, Корней коротко кивнул, и я забрал послание. Это был плотный, рыжеватый, шершавый на ощупь лист хорошей тряпичной бумаги, исписанный с двух сторон. Я впился взглядом в строчки, и по мере того, как я вчитывался в текст, мое благодушное настроение стремительно улетучивалось, уступая место ледяной тревоге.

    * * *

    В 17 верстах от Москвы.

    16 августа 1725 года.

    Царская карета, мерно покачиваясь на рессорах, безостановочно двигалась вперед. Ее сопровождала полусотня гвардейцев роты почетного караула — элитный, прекрасно вооруженный отряд, который, учитывая его выучку и функции, давно следовало бы переименовать в отдельное императорское охранное подразделение. Всадники шли плотно, цепко сканируя взглядами подлесок.

    Тяжелая вереница телег обоза только-только начала выползать с просторного подворья большой почтовой станции, а царский поезд уже въезжал на дорогу, прорезавшую густой лес, больше похожий на заросший пролесок. Оставалось проехать какие-то три версты, и этот лес сменялся широкими, возделанными пашнями у самой Москвы — плодородными землями, которые по большей части принадлежали старинному роду Салтыковых.

    Многие, наверное, надеялись, что государь соизволит остановиться у Салтыковых хотя бы на обед. Московское дворянство чувствовало себя обиженным, потому ждала хоть каких знаков внимания от царя. Для этого кортежу нужно было лишь слегка свернуть в сторону от тракта — главный усадебный дом поместья находился чуть севернее дороги, ведущей прямо в город. Пусть Салтыковы и впрямь являлись людьми в высшей степени знатными и сказочно богатыми, деля влияние с теми же Долгоруковыми, но самоцель визита императора в Москву была совершенно иной. Ему было не до праздных застолий.

    Поэтому императорский поезд проследовал мимо. Он вообще не отличался той показной, избыточной помпезностью, которой славились, например, выезды на соколиную охоту отца нынешнего государя, царя Алексея Михайловича. В те времена дворцовое сопровождение насчитывало тысячи человек, и со стороны казалось, будто весь царский двор со слугами и челядью снялся с места и отправился в великий военный поход.

    Нынешний император вел себя куда скромнее, предпочитая сухую прагматичность традиционному размаху. Позволить себе бессмысленные траты на один только парадный выезд, который за пару дней сожрал бы столько казенных денег, сколько хватило бы на обеспечение существования и полной боеспособности целой армейской дивизии на протяжении полугода, царь попросту не мог.

    Карета шла мягко, без зубодробительной тряски. Дорога здесь оказалась на удивление ровной, несмотря на то, что накануне прошли обильные дожди. Конечно, если бы земляное полотно по европейской моде отсыпали галькой и хорошенько утрамбовали, тракт стал бы еще крепче и не раскисал по весне. Но даже сейчас было очевидно: за подступами к Первопрестольной местное начальство следит строго, опасаясь монаршего гнева.

    Внезапно — хотя для опытной гвардии, ожидавшей подвоха каждую секунду, вряд ли совсем неожиданно — из лесной чащи вырвалась толпа. Сперва мужики бежали молча, таясь в подлеске, но как только поняли, что обнаружены дозором, с истошным воем бросились во всю прыть. Они больше не скрывались. В руках у многих нападавших уже шипели и плевались искрами тлеющие фитили тяжелых чугунных гренад. Другие на бегу вскидывали оружие, останавливались на секунду и хладнокровно выцеливали царское охранение из новеньких тульских фузей.

    — Пли! Пли! Пли! — раскатисто ударил залп.

    Неожиданно для атакующих, гвардейцы не дрогнули. По фанатикам еще с расстояния шагов в сто ударил плотный, организованный свинцовый ливень.

    Передние мужики, те самые, что уже замахнулись, готовясь метнуть смертоносные снаряды прямо в карету императора, рухнули как подкошенные. В гуще нападавших грянули первые, преждевременные взрывы от выроненных гранат, разрывая плоть. Но толпа людей с остекленевшими глазами даже не шелохнулась. Никто не побежал прочь, никто даже не задумался о том, что бегство еще возможно — они упрямо и страшно перли вперед, прямо на гвардейские пули.

    Были среди них и те, кто получал тяжелые ранения, но словно бы не чувствовал боли. Фанатичная слепая вера и жгучая жажда мести за поругание старых традиций гнали их дальше. Если поначалу в глазах бегущих к карете полыхал ожесточенный адский огонь, то в момент смерти, осознавая, что жизнь уходит, они преображались: на их лицах расцветали жуткие, блаженные улыбки. Они умирали счастливо, в твердом предвкушении того, что земные муки окончены, а впереди их ждут райские кущи, обещанные наставниками старой веры.

    — Бабах! — первая гренада все-таки долетела и с оглушительным грохотом разорвалась в нескольких шагах от императорской кареты, взметнув фонтан сырой земли.

    Несмотря на то, что из передовой группы стрелков гвардейцы уложили уже половину, уцелевшие продолжали вести беглый огонь. Первые тяжелые пули со зловещим треском прошили деревянную обшивку царского экипажа.

    Казалось, еще мгновение — и дело будет сделано. В сторону кареты летели все новые и новые шипящие гранаты.

    За всей этой кровавой бойней хладнокровно наблюдал человек, который ею руководил. Бывший сержант-преображенец, дезертировавший еще во время Полтавской баталии. Тогда он рассудил, что не желает пропадать ни за грош, к тому же у него накопились серьезные счеты с полковым начальством. Сейчас он не рвался в атаку вместе с фанатиками-старообрядцами, готовыми разорваться на куски, лишь бы забрать с собой на тот свет царя-антихриста. Беглый сержант предпочитал смотреть издали.

    Его импровизированный наблюдательный пункт находился на опушке леса, на самом высоком холме, откуда тракт просматривался как на ладони. Пути отхода в чащу были заранее продуманы и надежны. Этот бывший гвардеец, позор славного Преображенского полка (если бы только вскрылось, что именно он организовал покушение на русского государя), хотел лишь своими глазами убедиться, что мишень мертва.

    Однако его наметанный взгляд вдруг приметил странность. Ответный огонь со стороны царского охранения стал куда реже. С чем была связана эта внезапная передышка, бывший солдат, а ныне командир боевой группы воинствующих староверов, поначалу понять не мог.

    Но очень скоро все встало на свои места.

  

  
    Глава 18

    На подступах к Москве. Москва.

    15 августа 1725 года.

    Бой кипел в версте от места, куда я выдвинулся с большим отрядом охранения. Крики доносились и до нас, как и звуки выстрелов. Но ничего не видно. Сражение происходило за поворотом, на лесной дороге, которая была с двух сторон закрыта деревьями.

    Я не мог усидеть на месте. Кровь тяжело стучала в висках, пальцы сами собой нервно сжимались в кулаки. Излучая звериное нетерпение, я вдруг поймал себя на дикой мысли: мне мало просто мерить шагами тот круг, что образовался вокруг меня, я хочу бежать, рваться вперед.

    Внутри клокотала такая первобытная, темная энергия, что назвать её «положительной» не повернулся бы язык. Это была чистая жажда крови. Хотелось жестоко карать, ломать и уничтожать. Хотелось собственноручно рубить головы на плахе, упиваясь чужим животным страхом, или, чего доброго, откровенно пытать, с наслаждением загоняя каленые иглы под ногти крамольников в сырых застенках.

    Я отнюдь не рыцарь без страха и упрека. Я боюсь смерти и боли, как и любой нормальный человек. Но сейчас мой главный, липкий страх был связан именно с тем, что я испытывал в эту самую секунду. Я до дрожи боялся превратиться в чудовище, в кровавого мясника на троне. Осознание того, что мне может начать доставлять извращенное удовольствие наблюдать за человеческими муками, что я сам могу стать их творцом и режиссером — вот что внушало мне поистине парализующий ужас.

    Все еще доносились отдаленные звуки боя, сухой треск выстрелов и звон стали. Я прекрасно понимал, какая сеча там разворачивается. И это лишь подогревало острую, зудящую потребность убить кого-нибудь собственной рукой.

    Но уже скрылись в лесу и за поворотом дороги роты драгун. Они довершат операцию и окончательно разгромят бандитов.

    — Всё, Иван Иванович, мочи моей больше нет здесь сидеть сиднем! По коням! — рявкнул я, резко оборачиваясь.

    — Ваше Величество, нельзя! Погубите себя! — взмолился верный денщик Корней, в отчаянии преграждая мне путь к массивным дверям.

    Я тяжело выдохнул и всё же заставил себя остановиться. Борьба бушующих эмоций с холодным рассудком разгоралась всё сильнее, но теперь разум пошел в отчаянную контратаку, гася кровавый дурман.

    — Ждем еще пять минут. И отправляемся, — сквозь зубы выдал я компромиссный вариант.

    Это был компромисс в споре с самим собой. Стоило мне еще немного нажать, рявкнуть в полный голос — и даже Корней сдался бы. И это при том, что ему был дан строжайший приказ: если у государя появятся шальные идеи самолично лезть под пули, пресекать их любой ценой, вплоть до применения силы, даже под страхом смертной казни. Но против императорского гнева он бы не устоял.

    Чтобы отвлечься от рвущегося наружу зверя, я решил переключить внимание на дела сыскные и затеял разговор с Иваном Ивановичем Неплюевым, который тихо стоял в стороне. И который был главным режиссером всего того, что сейчас происходило.

    — Да как же так вышло, Иван Иванович? Вы ведь, почитай, еще даже не утверждены в своей новой должности, а лишь недавно направлены господином Девиером в Москву. Но уже смогли сориентироваться, пустить корни и сделать всё, что должно, а может, и куда больше, чем от вас ожидалось? — задумчиво протянул я, разглядывая его умное, цепкое лицо. — Еще и в Османской империи, так выходит, что своих людей заимели?

    И как я вообще мог про него позабыть в суматохе первых дней? Да, в моей прежней современности этот человек в данный исторический отрезок еще не играл столь значимой роли. Я даже не подозревал, что он был назначен резидентом в Османскую империю и начал плести там густую агентурную сеть задолго до того, как мое сознание очутилось в этом суровом времени.

    Из этого напрашивался логичный вывод: подобная блестящая инициатива исходила не от самого императора, а от кого-то из числа проницательных приближенных Петра Великого. Того самого Петра, чье могучее, но больное тело я теперь не по собственной воле занимал. Может Меншиков подсуетился?

    А вот Антон Девиер о Неплюеве прекрасно знал. Именно глава Тайной канцелярии его оперативно выдернул и сразу же бросил на амбразуру, назначив руководить московским филиалом Тайной канцелярии. Хитёр, ох хитёр наш португальский еврей! Чутье его не подвело: поставил на это гиблое место исключительно правильного, нужного человека с мертвой хваткой.

    Конечно, парадный Петербург, как новая столица и витрина империи, всегда представлял особый интерес для спецслужб. Но вот дремучая, старая Москва — прежняя столица, уязвленная, лишенная былого статуса и по-любому затаившая глухую обиду, — являлась настоящим рассадником крамолы. В плане зреющих боярских заговоров и тайной оппозиции она представляла угрозу куда большую, чем весь чиновный Санкт-Петербург вместе взятый.

    — Ваше императорское величество, я готов служить Отечеству на том месте, куда буду поставлен, и делать это с особым тщанием, — твердо ответил он, почтительно склонив голову.

    Глядя на него, в моем сознании вдруг яркой вспышкой прорезался жутковатый образ из будущего. Я словно наяву увидел, как этот благообразный человек приглашает на мирные переговоры непокорных старейшин башкиров в специально срубленную прямо посреди замерзшей реки избу. Те с достоинством заходят внутрь… и их тут же, без единого выстрела, хладнокровно топят в заранее подготовленной широкой проруби прямо под половицами. Да, именно таким безжалостным образом Иван Неплюев решал «национальный вопрос» в иной реальности, жестоко подавляя восстание башкиров где-то в начале сороковых годов. Будущий знаменитый основатель Оренбурга. Вернее, строитель нового Оренбурга, возведенного взамен того первого, что был дотла сожжен кочевниками. Он был жестким человеком.

    И ведь только сейчас, столкнувшись с этим человеком лицом к лицу и услышав его имя, я начал выхватывать из памяти эти обрывочные образы своего «прошлого будущего». В моем времени, во время командировки в Оренбург, местные краеведы мне все уши прожужжали о великом государственнике Неплюеве.

    — Ваше императорское величество, покорнейше прошу простить меня. И если будет вам угодно, любое наказание от вас приму с благоговением, но… я дал нерушимое слово всем, кто тайно выдал мне эти сведения, что им ничего не грозит, — прервав мои размышления, вновь подал голос Неплюев.

    — Нерушимое слово о том, что зависит от меня? Ты моим словом распоряжаешься? Не слишком ли?

    Я зыркнул на него так тяжело и мрачно, что этот крепкий тридцатидвухлетний мужчина, имевший все шансы влиться в мою ближнюю когорту «птенцов гнезда Петрова», инстинктивно отшатнулся и сделал два шага назад. Да, мне категорически не понравилось, что одного моего государева слова для него оказалось недостаточно.

    Видимо, Иван Иванович слишком редко бывал при дворе и почти не общался лично с монархом — да что там, я вообще не помнил, чтобы его официально представляли императору. Оттого этот умный сыскарь и не до конца осознавал, с кем сейчас имеет дело. А ведь за подобную дерзость и открытое недоверие в эту суровую эпоху можно не просто лишиться всех почестей, чинов и наград, положенных за блестяще выполненную работу, но и легко угодить прямиком на дыбу.

    — Впредь не смей в императорском слове сомневаться. Иначе вмиг потеряешь в весе… ровно на столько, сколько весит твоя голова, — с ледяным спокойствием отчеканил я.

    Окружающие офицеры, слышавшие наш разговор, сдавленно хохотнули, с большим усилием скрывая нервное напряжение за этой мрачной шуткой. Усмехнулись все. Кроме побелевшего Ивана Ивановича.

    — Всё, едем! — безапелляционно бросил я, обрывая тяжелую паузу, и мы, пришпорив коней, выдвинулись вперед.

    Двор усадьбы представлял собой суровое зрелище. Спешенная рота драгун уже деловито, без лишней суеты добивала штыками тех немногих мятежников, кто еще пытался оказывать разрозненное сопротивление в дымящихся руинах. Другие же бойцы из роты почетного караула плотным кольцом охраняли взятых пленников. Захваченных живьем оказалось совсем немного — меньше десятка человек, стоящих на коленях в весенней грязи со связанными за спиной руками.

    Внимательно оглядев этих людей, я понял, почему их вообще удалось взять живыми. Всё дело было в их фанатичной, вывернутой наизнанку психике. Осознав поражение, эти сектанты не перестали быть упертыми фанатиками, но мгновенно замкнулись в себе, уйдя в глухую ментальную оборону. Я читал по их пустым, отрешенным глазам: теперь они будут молчать на допросах до последнего хрипа. Они больше не проявляли открытой агрессии — перед нами стояли готовые «мученики», уже внутренне смирившиеся с пытками и жаждущие принять на себя очищающий от грехов огонь, чтобы героически умереть за мнимую чистоту своей веры.

    «Ну ничего, — мстительно подумал я, разглядывая их постные лица. — Делать из них мучеников мы, возможно, и не станем. Мы сделаем так, что перед смертью они сами прилюдно отрекутся от всего, во что так слепо верили. Заодно и проверим истинную квалификацию моих палачей в застенках».

    — Антихрист! — истошно выкрикнул мужик, облаченный, что весьма характерно, в выцветший зеленый кафтан преображенца.

    Я прекрасно знал, что эта форма была старого, еще дореформенного образца, которая впоследствии претерпела немало изменений. Но в горниле Полтавского сражения русская гвардия воевала примерно в таких.

    Именно к нему я и направил свой шаг. В его бегающих глазах я не видел того пустого, отрешенного фанатизма, что читался у остальных пленных сектантов. Там плескалась лишь животная, искренняя злоба, густо замешанная на трусости и иных низменных инстинктах. С настоящими фанатиками всё ясно: глаза у них стеклянные, рассудок наглухо замутнен, они не думают, а действуют исключительно как сломанные механизмы, в которые чья-то чужая воля вложила извращенные догмы и нарративы.

    — Кто таков будешь? — тяжело нависнув над ним, спросил я.

    — Ты… Антихрист! — злобно прошипел он.

    Но меня на такой дешевой мякине не проведешь. Да, этот жалкий человек изо всех сил пыжится, пытается казаться непоколебимым и сильным — таким, каким отчаянно хочет видеть себя в собственных глазах. Но каковым по своей гнилой сути совершенно не является.

    Голос его предательски дрожит, тело бьет крупная дрожь, а взгляд — беглый, затравленный. Он то и дело косился на суровых драгун, которые, судя по всему, уже успели пару раз от души приложиться тяжелыми мушкетными прикладами по его бунтарской физиономии. На щеке виднелся отпечаток сапога.

    — Ну что ж, думаю, этот словоохотливый малый нам всё в подробностях расскажет. Сперва приложите его каленым железом прямо к седалищу, потом загоните каленые иглы под ногти. А потом… — я выдержал зловещую театральную паузу, задумчиво потирая подбородок.

    Что же такого поистине унизительного, от чего он в ужасе сломается и тут же начнет петь соловьем, можно посулить этому «борцу за веру»?

    — В бараки его! К мужеложцам! Пусть пользуют, как бабу! — безжалостно рявкнул я.

    По ошарашенному лицу Корнея было отчетливо видно, как у него на языке вертится резонный вопрос: дескать, батюшка-государь, да где же мы в нашем лагере этих самых мужеложцев-то найдем, их же, чертей поганых, днем с огнем не сыщешь? Но мой верный денщик вовремя прикусил язык. Он быстро сообразил, что я то ли так мрачно изволю шутить, то ли просто виртуозно играю на натянутых нервах этого сломленного дезертира.

    — Не нужно как бабу, что скажете делать, сделаю, но не нужно, — проблеял дезертир.

    А в том, что передо мной именно дезертир, я был уверен уже на сто процентов. Причем, скорее всего, из тех подлецов, кто малодушно сбежал в самые черные дни, прямо перед битвой под Полтавой. Страх тогда в рядах стоял липкий, первобытный. Я и сейчас, когда время от времени осторожно обращаюсь к памяти своего реципиента, вновь и вновь проживаю те тяжелые дни, явственно ощущая, какое колоссальное напряжение и отчаяние разрывало Петра.

    Недаром Полтавская баталия вошла в историю как абсолютно судьбоносная для России. С одной стороны на горло давили неумолимые шведы, с другой — напирали казаки-предатели, и еще было совершенно неясно, сумеют ли официальные власти унять полыхающий бунт Кондратия Булавина и его приспешников. Ведь пожар мятежа полыхнул по всему югу, обретая пугающую массовость. Стоит лишь вспомнить, что тысячи мятежных казаков в итоге сбежали в Османскую империю — те самые непримиримые «некрасовцы».

    А сколько их подалось в бескрайнюю Сибирь, сколько осело по глухим татарским степям, сколько легло костьми? Тот бунт по своему размаху был вполне сравним с кровавой разинщиной. Спасло лишь одно: верховная власть в это суровое время уже не была импотентной. Пётр сработал на нечеловеческом пределе своих возможностей. Но всё-таки сработал, вытянул страну.

    — Я сам его убить хочу, — ледяным тоном добавил я, глядя прямо в расширенные от ужаса глаза мужика. — Так что смотрите у меня, не запытайте его до смерти раньше времени.

    Я произнес это, и вдруг поймал себя на пугающем ощущении. Словно бы мой собственный внутренний Гнев, который я так отчаянно пытался обуздать, внезапно материализовался и покровительственно протянул мне ладонь для рукопожатия. Мол, договорились, государь. Пускай твои палачи для начала хорошенько попытают эту мразь, а потом, чтобы я, твой Гнев, не поглотил тебя целиком… ты убьешь этого человека сам.

    «Правда, сделаю я это несколько по иной причине, а не из-за необходимости договариваться с Гневов, — подумал я. — В безжалостное назидание всем прочим дезертирам. Трусов неминуемо ждет позорная смерть без какого-либо намека на пощаду».

    — Я готов поговорить с теми людьми, которые не допустили покушения на мою жизнь, — сухо бросил я Неплюеву, возвращаясь к насущным государственным делам.

    Иван Иванович благодарно кивнул. Наверное, этот прожженный сыскарь искренне посчитал, что таким образом я снисхожу к его недавней просьбе об амнистии для осведомителей. Нет. Таким образом я лишь хладнокровно привожу в действие заранее выстроенный в голове план.

    А ведь эти упертые фанатики-старообрядцы даже в полной мере не осознают, насколько они мне сейчас помогли. Ведь теперь все те из них, кого еще можно было бы попытаться примирить с империей — кто, слепо держась за старую веру, всё же сохраняет трезвый разум и понимает истинную ценность человеческой жизни, — все они должны пребывать в спасительном, отрезвляющем страхе.

    Они должны четко уяснить: наступит время, и я буду карать за крамолу предельно жестко. Могли бы начаться такие репрессии, что небо в овчинку показалось бы в сравнении, как раньше сжигали. Этого от меня будут ждать. Потому, если последует предложение о сделке, то кому еще важна его жизнь и жизнь близких, согласится.

    Без каких-либо поблажек и скидок даже на то, что передо мной стоит именитый купец с миллионным капиталом, чьи мануфактуры жизненно важны для страны.

    Пусть мой внутренний Гнев беснуется и обижается на меня за то, что я, возможно, скормлю ему сейчас ничтожно мало крови и отпущу иных преступников, кроме тех, кто непосредственно принимал участие в покушении. Но холодный политический рассудок всегда должен стоять превыше первобытных эмоций.

    Уменьшать и без того скудное население империи, бездумно пуская под топор сотни тысяч раскольников, я, разумеется, не желал. По мне — так пусть себе спокойно ходят в свои потаенные молельни. Но с одним железным условием: чтобы и там не звучало ни единого слова хулы на православную веру официального, никонианского образца. Пусть причащаются, пусть осеняют себя хоть двоеперстием, пусть даже вступают в жаркую богословскую полемику — но только исключительно на словах! Без бунтов, пугачевских вил и пролития крови.

    * * *

    Москва.

    16 августа 1725 года.

    — А то, о чем я сейчас вам толкую… уразумели? — тяжело обведя взглядом сидящих напротив меня людей, веско спросил я, возвращаясь в реальность.

    — Разумение имеем, батюшка-государь, — медленно, обдумывая каждое слово, ответил именитый купец Фатьянов. Он задумчиво поглаживал окладистую бороду и хмурил густые брови, то и дело бросая осторожные взгляды на своих притихших товарищей.

    Именно он первым тайно и сообщил Неплюеву о готовящемся на меня покушении. Сделал всё настолько аккуратно и тонко, чтобы никто, даже из числа самых близких единоверцев, не прознал об этом визите в Тайную канцелярию. Но крайне любопытным историческим парадоксом являлось то, что точно так же, след в след, поступили еще сразу семь крупных старообрядческих купцов! Каждый из них до дрожи в коленях боялся, что его имя предадут огласке, и каждый слово в слово твердил одно и то же.

    Если бы с подобным ошеломляющим заявлением к сыскарям пришел лишь один перепуганный торговец, то Иван Иванович, конечно, сильно напрягся бы. Но, уже зная его въедливость, он проверил бы этот донос раз десять, прежде чем действовать и поднимать гвардию. Мало ли что там спьяну или от страха привиделось одному человеку! Но когда эта пугающая информация хлынула бурным, неиссякаемым потоком сразу от всех ключевых фигур купечества, тут уже стало не до долгих сомнений и кабинетных раздумий.

    Честно признаться, та изящная оперативная многоходовочка, которую провернул и предложил мне Неплюев, вызвала в моей душе искреннюю гордость за Россию. А еще — уколола тонкой, едва заметной иглой ревности. Которую я, разумеется, моментально в себе задавил. Но сам факт того, что столь стратегически выверенно, масштабно и по-хорошему авантюрно в этой стране умеет мыслить кто-то еще, кроме меня — императора-попаданца, — поначалу слегка покоробил мое эго.

    Впрочем, вскоре мое раздутое монаршее тщеславие вновь сработало как надо, услужливо подсунув спасительный и логичный вывод: раз в России есть такие умные верноподданные, значит, я несу за них всех прямую ответственность. И если у меня служат столь хорошие, талантливые люди — значит, я поистине хороший, великий Император.

    — Понимаем, батюшка-государь. Ежели б мы не понимали и не услышали того, о чем уже писали в «Петербургских ведомостях», то разве же предупре…

    Тут Фатьянов резко осекся, осознав, что сболтнул лишнего. Оказывается, всё дело было в банальном расчете: если бы не личная выгода этих людей, если бы они не прознали из газет, что отношение короны к старообрядцам может потеплеть, то и пальцем бы не пошевелили ради моего спасения. А то, глядишь, и сами приняли бы самое деятельное участие в подготовке покушения на русского императора.

    Но я не собирался их за это винить. Во-первых, если начать рубить головы только за подобные прагматичные, хоть и крамольные мысли, то я в одночасье останусь вовсе без толковых купцов. А иностранцами эту колоссальную экономическую нишу я закрыть никак не смогу. Вот и выходило, что ради высших государственных интересов на многое мне приходилось сознательно закрывать глаза.

    — Я не стану карать тебя за то, что, не прочитай ты тот листок, то сам пошел бы на меня с ножом, — тяжело уронил я, глядя ему прямо в глаза. — Но запомни: это первый и последний раз, когда я прощаю подобное. И прощение мое продиктовано не слепой милостью, а исключительно государственным пониманием того, что с вами России будет лучше и богаче, чем без вас.

    Я медленно поднялся со стула и навис над столешницей, с силой впив пудовые кулаки в дубовую доску. Среди собравшихся раскольников только один отличался мало-мальски приличным ростом, остальные же были низкорослыми и в большинстве своем с изрядным лишним весом. Словно бы карикатурные, вылепленные под копирку пухляши. И вот над этими притихшими толстяками я, с моим исполинским ростом, да еще и слегка откормившийся за последнее время — по крайней мере, щеки больше не вваливались от истощения, — должен был выглядеть сущим гигантом.

    — Морскую торговлю осваивайте! — властно громыхнул я. — Для вас лично внутренние таможни отменяю все подчистую! Чтобы больше никаких поборов на всем речном пути из Астрахани в Москву. Внутри державы моей более никаких застав и мытарей для вас не будет. И корабли вам помогу сладить: можете взять беспроцентную ссуду у казначейства и построить крепкие торгово-военные суда. Почему в открытое море никто из вас не пробует выходить? Почему напрямую с заморскими торговыми компаниями не торгуете⁈

    — Появимся мы там, государь, так нас враз тамошние хищники исхарчат, — хмуро буркнул один из купцов, не поднимая глаз.

    — А ты и не пробовал! — рявкнул я так, что купец инстинктивно вжал голову в плечи. — А начнут грызть — так я сам кому хочешь глотку перегрызу! Если надо будет — так и самому королю английскому, чтобы впредь моих людей трогать неповадно было. Потребуется — войну за вас объявлю! Разок-иной резко поведу себя, то в иной раз не станут чинить неудобств вам.

    — Ежели, государь, ты так о нас и впрямь беспокоиться станешь, так мы, хошь, и в саму Америку поплывем торговлю налаживать, — вполне рассудительно и с достоинством отозвался Фатьянов. — Только ты уж не гневайся, ответь: отвечать-то чем станешь? Флота-то у нас, почитай, что и нету.

    — А это уже моё государево дело. Есть одно крайне болезненное место для английского короля, которое находится здесь, рядышком, в Европе. Туда мы при нужде и посуху дойдем, без всякого моря, — хищно осклабился я.

    А затем вовремя одернул себя. Понял, что нужно бы немного сбавить обороты. Показать, что я могу быть не только пугающе Грозным, но и милостивым, ценящим ум правителем.

    — А ты, я смотрю, купец, в политике-то изрядно разбираешься, — хмыкнул я, прищурившись и с интересом глядя на Фатьянова. — Смотри у меня, заберу с собой в Петербург да назначу своим министром по делам иноземным!

    Тот так и опешил, не понял шутки. А его рука сама собой потянулась перекреститься. Да сделал он это по привычке — истово, двумя перстами. А потом вдруг опомнился, побледнел и торопливо осенил себя уже правильным, никонианским троеперстием.

    — Крестись, как хочешь, — примирительно, но веско сказал я. — Главное — страну люби, других не обижай, да и меня почитай как отца родного.

    Я сделал многозначительную паузу. Удивление от таких крамольных, вольнодумных слов, прозвучавших из уст самого императора, было абсолютным. В повисшей тишине было слышно лишь, как тяжело дышат тучные купцы.

    — И спасибо вам, люди торговые, что вовремя предупредили меня о готовящемся покушении, — сухо добавил я.

    Собравшиеся раскольники нервно заерзали и стали коситься друг на друга, безмолвно обличая во взглядах: кто же это сделал, кто же оказался тем самым предателем? Полагаю, эти далеко не глупые, тертые жизнью люди быстро пришли к неутешительному выводу, что у каждого из них теперь рыльце в пушку. По крайней мере, если считать донос о готовящемся цареубийстве предательством веры. А вот я, разумеется, считал это прямым исполнением священного долга перед Отечеством. И передо мной лично.

    — Знаю я, что вы своими немалыми деньгами общины старообрядческие втихую поддерживаете. Без вас многие бы уже и померли, — я слегка повысил голос, чеканя каждое слово. — Так вот, слушайте мой наказ: будем мы менять отношение к людям вашей веры. Но если нынче от кого-то из ваших вновь всплывет подобная угроза, если найдутся те, кто мириться с империей не собирается — всех под нож пустим, без жалости. Доведите это до умов в своих общинах. И хватит уже прятаться по подвалам! Стройте церкви — не старого обряда, а общего нашего, православного. Хотите там двоеперстием креститься — креститесь. Хотите писать имя Иисуса с одной буквой «И» — пишите. Бог один.

    Я был слишком измотан, чтобы проводить еще больше времени за душеспасительными беседами с купцами. Да и предстояло еще посмотреть в глаза тем реальным заговорщикам, которые стояли за этим очередным эпизодом покушения на мою жизнь.

    Интересно, последним ли? И так ведь — сплошное разочарование. Ладно бы это шведы какие-нибудь, или турки с крымскими татарами покушение подготовили. Там всё предельно понятно: с ними у нас, считай, война — если не горячая, так уж точно холодная. Но вот свои-то? Неужели люди еще не увидели, не прочитали в тех же газетах, неужели не пошли по городам и весям слухи, что я начинаю грандиозные, бурные реформы?

    Что в армию теперь идти не страшно, а почетно и выгодно. Что через десять лет службы ты можешь выйти совершенно другим человеком — свободным, обеспеченным, крепким собственником. Таким вот, как в будущем сказали бы, фермером. Что уже вышел мой строгий указ, запрещающий продавать крестьянские семьи, разделяя их, отрывая детей от родителей. Теперь — только всей семьей.

    И ведь это был лишь первый, осторожный пробный шаг. Я просто пощупал общественность на предмет того, как она отреагирует, если я аккуратно залезу в самую сложную, самую болезненную проблему империи — крепостное право. И что же? Проглотили. Молчали. Я не намерен считать жалкий ропот кучки закоснелых аристократов или того архиерея, который метил в патриархи, но с треском пролетел с назначением, за глас народа. Это не системный протест помещиков. Настоящего протеста пока нет. А значит, будем уверенно идти дальше.

    …Кремль, конечно, — вековой символ России. Но въезжая вечером через Спасские ворота, мне прямо-таки физически казалось, что меня обдало затхлым сквозняком того самого старого порядка, который, скорее всего, мой предшественник в этом теле просто сломал через колено.

    Поздно было уже что-то кардинально менять и возвращать. Откат обратно к исконно-русской старине теперь мог быть разве что частичным, сугубо поверхностным — как элемент дворцовой моды. Вместе с тем, Россия вполне могла пойти по собственному, уникальному пути. Взять тех же поляков: у них в одежде и в собственных шляхетских традициях сохранилась масса самобытности. Нельзя сказать, что они вдруг взяли и слепо, подчистую переняли европейскую культуру. Нет, строптивый сарматский дух в них пляшет до сих пор, и они этим кичатся! Одеваются на польский манер, лишь выборочно внедряя некоторые удобные элементы из западной моды, но никак не наоборот. А вот у нас так изящно не получилось. Рубили сплеча.

    — Я так за тебя беспокоилась… — тихо сказала Маша, когда я, наконец, тяжело переступил порог ее покоев в Кремлевском дворце.

    — А как именно? — с легким, усталым лукавым прищуром спросил я ее.

    — В тебе словно озорной мальчишка проснулся, — игриво улыбнулась Мария Дмитриевна Кантемир, несильно, но всё же отталкивая меня от себя, когда я попытался ее обнять. — Я тебе о серьезных вещах говорю!

    — Если бы ты хотела жизни спокойной и размеренной, Машенька, — вздохнул я, глядя в ее темные глаза, — то ни за что не выбрала бы меня себе в попутчики. Со мной спокойно не будет никогда.

  

  
    Глава 19

    Москва.

    10 августа 1725 года.

    — … за повторное покушение на жизнь Государя Императора, за отступничество от истинной Веры и мерзкие приношения лукавому, Ванька Долгоруков приговаривается к лютой казни через четвертование! — густой, надрывный бас глашатая раскатывался над притихшей площадью, отлетая от каменных стен Кремля. — Всё колено Долгоруковых лишается титулов и ссылается в Сибирь на вечное поселение без права на помилование! Имущество их, земли и души отходят в государеву казну!

    Я смотрел на это море голов с высоты специально сколоченного помоста. Красная площадь гудела, дышала потом и затаенным страхом. Возле Лобного места, почерневшего от времени и старой крови, уже суетились подручные палача. Наверное, такого чудовищного стечения народа Москва не видела с того самого дня, когда царь Пётр здесь же, на этих самых камнях, самолично рубил головы мятежным стрельцам, выкорчевывая последнюю крамолу.

    Я стоял впереди, у самых перил. Народ должен был видеть своего государя. Чувствовать его. Вокруг меня, выстроившись стальной стеной, замерли гвардейцы. Их примкнутые штыки хищно поблескивали в тусклом свете дня, отсекая толпу от эшафота.

    Конечно, с такого расстояния достать меня можно было только из хорошего нарезного штуцера, да и то — лишь чудом. Но меры предосторожности сегодня были беспрецедентными. Впервые за всю историю публичных казней каждого, кто хотел поглазеть на кровь, шмонали еще на подходах к площади. Люди Неплюева тысячами изымали ножи, кистени и пистоли, выворачивая карманы и ощупывая полы кафтанов.

    Я ненавидел это. Кровавое, первобытное развлечение вызывало во мне глухое раздражение. Но истина, вбитая в меня еще в прошлой жизни, здесь, в этом веке, была незыблемой: в стае волков ты обязан быть самым крупным и жестоким вожаком. Иначе сожрут.

    Так уж повелось на Руси: если государь не Грозный, если дрогнет рука, сжимающая скипетр — тебя тут же попробуют на зуб. Сначала робко, потом, если проглотить без последствий для посмевших, с азартом станут топить. Чиновники начнут внаглую тянуть серебро из казны, губернаторы забудут о законах, а вчерашние союзники всадят нож в спину. Государство рассыплется, как трухлявый пень.

    И тогда найдутся те, кто придет в спальню с шарфом, или с золотой табакеркой, чтобы придушить, или раскроить череп. История должна учить.

    Я перевел взгляд на осужденного. Ванька Долгоруков. Он был зареванным, опустошенным. Старался держаться, но все равно не выходило, срывался в истеричный рев. И это мне на пользу. Не любит народ тех, что не стойко принимает смерть, кто не стоит на своем до конца. Хотя и подобное зрелище было востребовано. Только сменился жанр спектакля.

    Рядом с ним уже лежал обезглавленный труп того, кто был главным исполнителем покушения на меня. Это был не борец за справедливость, или за веру дедов, а дезертир. Трус, сбежавший из-под Полтавы, когда решалась судьба империи. Мразь, примкнувшая к моему злейшему врагу, Карлу Двенадцатому, и лизавшая шведские сапоги. И у этого ублюдка хватило наглости тайно вернуться в самое сердце России, чтобы плести заговоры? Его труп вынесли на обозрение, показали, рассказали о нем нужное для создания строго негативного облика казненного не прилюдно, а моей рукой.

    Я ждал, что сегодня будет бунт. Что фанатики попытаются отбить Ваньку у стражи прямо у Лобного места. Но ничего не происходило. Незримая паутина, сплетенная Иваном Ивановичем Неплюевым и его Тайной канцелярией, сработала безупречно. Еще до того, как глашатай развернул свиток с приговором, на мой стол легла сводка — срез общественного мнения, аккуратно собранный филерами по московским кабакам, рынкам и подворотням.

    Настроение толпы изменилось. После недавнего дерзкого нападения старообрядцев их начали откровенно бояться. Одно дело — терпеть гонения за веру, быть мучениками. Другое — скалить зубы и резать глотки. В глазах простого люда они в одночасье превратились из жертв в непредсказуемых хищников.

    Поэтому те старообрядцы, у которых на плечах была голова, а не котел с религиозным фанатизмом — крепкие купцы, ремесленники, люди, желающие торговать и жить в государстве, — сейчас всеми силами открещивались от радикалов. Они затаились, дистанцируясь от Ваньки и его «подвигов», от монахов, общин сектантских.

    Люди ждали моей реакции после того, как стало известно о моем… вновь чудесном спасении. Ждали большой крови. И как это уживалось в головах православных: жажда убийства и благоговение перед тем, как Господь меня раз за разом спасает.

    — Настоящий помазанник Божий на престоле! — говорили в кабаках.

    — А ты раней говаривал, что подменили царя немцы, — обличал другой любитель поговорить.

    — Да когда то было, — отмахивался первый.

    — Ох, братцы, что нынче будет! Все общины жа выловят, да пожгут, — присоединялся в трактире к говорунам еще один любитель сплетен.

    И вот тут я обманул их ожидания. Я не стал сжигать общины. Не послал драгунов рубить в капусту всех от мала до велика в лесных скитах под Москвой. Я просто объявил, что радикалы лишаются всего и отправляются далеко в Сибирь на поселение. Я, разумеется, не стал уточнять перед толпой маленькую деталь: Неплюев получил жесткий приказ раскидать ссыльных по разным, самым глухим сибирским острогам поодиночке, навсегда разрушив их связи.

    Но лишаться массово людей я больше не буду. А вот так, тех, кого жизнь не учит, как Ваньку Долгорукого, нужно казнить.

    С одной стороны, жестокость царя; с другой толпа видела: царь сохранил бунтовщикам жизнь, но покарал их вождей с показательной жестокостью. Я выступил одновременно и милостивым, и бесконечно грозным.

    Самое то для русского человека.

    И всё же я проявил милость. Специфическую, понятную только мне, потому что люди этого жестокого века ждали иного. Толпа жаждала зрелища: чтобы палач по всем правилам четвертования сначала отсек Ваньке руки и ноги, и лишь затем, вдоволь насладившись его криками, опустил топор на шею.

    Вышло наоборот. Тяжелое лезвие с глухим стуком перерубило позвоночник, мгновенно оборвав жизнь. Как бы невзначай произошло, словно бы палач ошибся. Но Ванька не мучился. А то, что рубили потом — было уже просто кусками плоти, данью букве приговора.

    Следом за ним на плаху взошли монахи-расстриги. И вот именно к ним относилось то леденящее душу обвинение в колдовстве и служении Сатане, которое сейчас шепотом передавали из уст в уста по всей Москве.

    — Лапы жаб, хвосты крыс… иные предметы были найдены, яды в превеликом числе… — зачитывал расширенный выводами следственной комиссии приговор.

    Не было жаб, крыс, чего-то еще. Яды нашли, это да. Но и только. Вот только кто докажет обратное? Разумеется, этот «тайный слух», что монахи врали людям, а были приспешниками лукавого, был ювелирно запущен в кабаки и на рынки агентами Тайной канцелярии.

    Психологическое обоснование жесткого курса никто не отменял. Старообрядцы и без того не славились милосердием: жили отшельниками, смотрели волками, люто ненавидели всех, кто не разделял их догматов — даже тех, кто крестился двумя перстами, но отказывался браться за вилы.

    Эта угрюмая, фанатичная закрытость сыграла мне на руку. Народ с готовностью поверил, что в лесных скитах творится кощунство и приносятся жертвы дьяволу. Идеальная пропаганда. Еще и в газете написано будет. И в церквях об том станут говорить настоятели. Так что поверят, никуда не денутся.

    Старообрядческие вожаки принимали смерть… нет, не стойко. И об этом я позаботился. Их накачали средствами…

    — Всем вам гнить, гореть в огне… — кричал один бесноватый.

    Он дергался, смеялся, вел себя неадекватно. И складывалось впечатление, что все это происходит потому, что священник не перестает осенять его крестом.

    Опять я ударился в спектакль. Но такие зрелища люди запомнят точно.

    — А я бы всё семя Долгоруких под топор пустила, — глухо сказала Маша, когда мы уже покинули площадь. Карету потряхивало на неровной московской мостовой. — Как они вообще посмели на тебя руку поднять?

    Я не ответил. Откинувшись на кожаную спинку сиденья, я слушал стук копыт и пытался разобраться в себе. Я не испытывал радости от вида крови. На дне души ворочался тяжелый, липкий осадок — рудимент моей прошлой жизни. Имел ли я вообще право лишать людей жизни? Может, стоило проявить истинное милосердие и сослать их всех куда-нибудь на край света? В Америку, например?

    Но стоило мне представить, какую кровавую кашу эти фанатики заварят на Аляске, окажись они там без присмотра, как любые сомнения отпадали. Нет на Земле такого места, где они могли бы безопасно пустить корни.

    Остаток пути мы проехали в гнетущем молчании. Маша поняла, что я не настроен на разговоры. Всю дорогу она смотрела на меня тревожным, жалостливым взглядом — так преданные женщины смотрят на человека, который берет на себя слишком много грехов и медленно сгорает изнутри.

    Карета въехала во двор недостроенного дворца Меншикова. Запахло свежеструганным деревом, сырой штукатуркой и морозной пылью. Я давно присмотрел это циклопическое здание. Хотел перестроить его, сделав главным корпусом будущего университета, а вокруг разбить настоящий студенческий кампус. Дворец еще был в лесах, но работы близились к финалу, и несколько комнат в левом крыле уже протопили и подготовили для моего ночлега.

    Ступив в прогретый кабинет, я выдохнул. Усилием воли запер все эмоции, пережитые на эшафоте, в дальний угол сознания и нацепил на лицо привычную маску деловой, ледяной сосредоточенности. Нужно было забыться в работе, чтобы отринуть рефлексию после поступков, совершить которые был просто обязан.

    — Рассказывай, Андрей Иванович. Что в мое отсутствие случилось такого, о чем мне не успели доложить через вестовых? — бросил я, снимая тяжелый плащ и глядя на стоящего у стола канцлера Российской империи.

    Остерман прибыл в Москву за неделю до событий, связанных с покушением на меня. Буду откровенен: в какой-то момент, когда следствие по покушению только началось, я подозревал и его. Но, судя по всему, эта интрига прошла мимо хитрого лиса.

    Да и какой ему был смысл желать мне смерти? Андрей Иванович сейчас — второй человек в Империи. Большей власти ему не получить при всем желании: не та кровь, не то происхождение. Ему жизненно необходимо держаться за текущую систему, а значит — за меня. Ведь политическая аксиома непреложна: если власть внезапно меняется, и на трон садится неподготовленный правитель, первым делом он сносит голову всей команде своего предшественника. Остерман слишком умен, чтобы рыть себе могилу

    — Ваше Величество, в порт прибыли последние корабли с серебром и золотом из Англии. Еще один корабль из Голландии. Просили передать дословно: дело сделано так, как и было велено по второму плану, — негромко произнес Остерман. Это было первое, с чего канцлер начал свой доклад.

    Речь шла о смерти барона Кардигана. Строго говоря, физическое устранение этого британского интригана не было обязательным пунктом плана. Но я заранее приставил к нему своих людей с четким приказом: следить, насколько нагло этот авантюрист будет действовать от моего имени. Раз он мертв — и если это сделали мои агенты, а не сами англичане, — значит, Кардиган потерял берега. Начал чудить, откровенно прикрываясь моим авторитетом в своих играх. И было такое, что я обязан был подтверждать.

    Жаль. Его имя определенно могло бы войти в историю. Если бы британская оппозиция, поддержавшая его, взяла власть, я получил бы отличный рычаг влияния в Лондоне и снял бы угрозу войны с Англией. Ведь сейчас у нас такие отношения, что и не война, но и не мир. Мне торговля с англичанами нужна. Корабли от них. Флот гнилой и за год, даже два, эту проблему не решить даже теми новаторскими способами сушки леса, что я внедряю.

    Чуда с восстановлением отношений и создания русского лобби в английском парламенте не случилось. Оппозицию вырезали. Значит, если я хочу нормальных отношений с британской короной, договариваться придется с теми, кто сейчас реально держит власть. Король Георг в данном уравнении выносится за скобки — британский первый министр уже сейчас имеет куда больше практического веса, чем монарх на троне.

    Я перевел взгляд на Посошкова, который присутствовал в кабинете в качестве содокладчика Остермана.

    — И каков итог? — спросил я.

    — Всего вышло без малого два с половиной миллиона рублей, Ваше Величество. В звонкой монете и слитках, — почти благоговейно ответил министр экономики и финансов.

    Я мысленно хмыкнул. Думал, выйдет чуть больше, но и два с половиной миллиона для этого времени — сумма просто астрономическая. В этом году бюджет Российской империи ждет небывалый профицит. Наверное, в истории России еще не было такого момента, чтобы в казне лежало столько денег, что их буквально некуда было тратить в моменте.

    — Все эти средства до копейки направить на формирование уставного капитала Императорского банка, — отчеканил я.

    Посошков торопливо кивнул, делая пометку в своем блокноте. Хотя так и было оговорено ранее. Остерман лишь молча прикрыл глаза в знак согласия. Хитрый лис прекрасно знал, насколько сейчас забиты подвалы казны. Ему грех было жаловаться: впервые в истории государства удалось профинансировать абсолютно все направления и раздать старые долги.

    Правда, расслабляться рано. При таком лавинообразном вливании средств в экономику, когда расплачиваемся по всем долгам офицерам, чиновникам, неминуемо всплывет воровство. Нужно будет натравить ревизоров на подрядчиков и вычистить казнокрадов, которые обязательно попытаются погреть руки на освоении этих миллионов. Но это уже рутина. Государственная бытовуха.

    — Что по делам иноземным? — я сменил тему, откинувшись в кресле.

    — Прусский король, а также император Священной Римской империи уже успели прислать официальные поздравления со взятием Крыма, — доложил Остерман, тонко улыбнувшись.

    Я тоже не сдержал усмешки.

    — Крым мы еще до конца не взяли, а реляции с поздравлениями уже поступают. Это хороший знак.

    На самом деле, дипломаты не сильно забегали вперед. Судьба полуострова была предрешена в тот самый день, когда мы размололи в труху последнюю татарскую орду, способную хоть как-то противостоять катку русской регулярной армии. Сейчас это был лишь вопрос времени и зачистки территорий.

    — А турки? — прищурился я. — Как реагирует Блистательная Порта?

    — Пока молчат, Ваше Величество. Ждем прибытия их чрезвычайного посланника. Скоро узнаем: хватит ли у султана глупости объявить нам войну, или же они приползут договариваться.

    Я усмехнулся.

    — Действительно, Андрей Иванович. Тут жесткое «или — или». Третьего туркам не дано. Но это и без того было понятно. Нужно знать, к чему турки склоняются.

    — По всему видно, ваше величество, чтобы взять время на подготовку. Кто же начнет войну на зиму? — сказал канцлер.

    Я не стал его переубеждать. Во-первых, на эмоциях и такая глупость могла произойти. Во-вторых, бывало, что и войну объявляли, а сражаться начинали чуть не через год.

    Но вряд ли турецкий посланник собирается проделать столь изнурительный путь из теплого Стамбула в далекий, стылый Петербург только ради того, чтобы полюбоваться архитектурными красотами столицы Российской империи. Османские дипломаты не ездят в такую северную даль из праздного любопытства. Было достаточно обматерить меня даже из Стамбула, передать свое негодование, например, через австрийцев.

    Но войне быть. Для турок потеря Крыма — это не просто утрата территорий. Это колоссальный удар по престижу султана. Черное море, которое Блистательная Порта веками привыкла считать своим внутренним озером, внезапно ощетинилось для них русскими штыками.

    Посланник везет с собой выбор, который определит судьбу всего юга. Либо султан, не в силах стерпеть унижение и подгоняемый ропотом янычар, бросит нам в лицо объявление войны. Либо… скрипнет зубами, проглотит гордость и привезет предложения о торге, понимая, что против нашей регулярной армии их устаревшая военная машина сейчас не выстоит.

    — Что ж, пусть едет, — я задумчиво побарабанил пальцами по дубовой столешнице. — Примем его со всем подобающим имперским политесом. А до тех пор… Передайте военному ведомству: войскам в Крыму не расслабляться. Никаких празднований. Окапываться, возводить редуты и усиливать береговые батареи. Если турки выберут войну и решат прислать флот, мы должны встретить их так, чтобы Черное море покраснело от фесок.

    Остерман едва заметно склонил голову, принимая приказ.

    — Будет исполнено, Ваше Величество.

    — Да тебе, Андрей Иванович, что исполнять? У меня есть Михаил Голицын. Вот ему, министру военных дел, и задача будет. Да и оставил я на войсках в Крыму толкового генерала, Ласси. Он знает, что делать, — я пригубил сладкого чая, откусил пряника. А то был в Туле, а пряниками не угощали. — Что австрийцы? О Союзе говорят?

    — Нет, ваше величество, — разочарованного говорил Остерман, ярый сторонник плотного союза России и Австрии.

    — Присматриваются. Заключишь мир с османами, прибегут. Цезарцы выжидают нужные себе условия. Они первыми в союзе быть желают. Но первые — мы! Или на время равные. Никак иначе. Иначе на голову укорочу, — сказал я, и эта угроза в свете утренних казней звучала отнюдь не шуткой.

    — Давай по всем державам. И по Китаю выдай мне, по Малому и Большому Жусу, по персийцам, джунгарам… Я велел тебе собрать все, что можно. Вот… докладывай! — сказал я, удобно располагаясь на не совсем удобном, с низкой спинкой, кресле.

  

  
    Глава 20

    Москва.

    10 августа 1725 года.

    — Мда… Запутанно все там, на востоке, — усмехнулся я, когда услышал доклад от Остермана по состоянию дел в Китае и вокруг его.

    Но не только в Китае и контроле реки Амур было дело. Мне нужно иметь серьезнейший рычаг давления на Англию. Именно сегодня, когда Каспийское море стало внутренним русским озером, есть шанс зайти в Индию.

    Да, переход армией пустыни, чтобы с Иранского нагорья оказаться в северо-западной Индии, крайне опасный. Но ко всему можно быть готовым. Колодцы вырыть, набрать с собой больше воды, организовать магазины на пути следования, но скорее с водой, фуражом и провиантом, чем с оружием, порохом и боеприпасами. Все можно. Если сами персы ходили и скоро, если я не изменю историю, пойдут в Индию, мы нисколько не хуже. Более того, мы организованы и ресурсов у нас больше.

    И если русские колонии будут на Севере Индии, то мы не дадим усилиться англичанам настолько, чтобы они выкачали индусов для своего британского владычества. А нам такая торговля ой как полезна!

    Да, через персов и нужно продвигаться. Стали же они в иной реальности вассалами турок в 1727 году. Почему турок? Почему не нашими? Я готов очень льготные условия предложить, главное, чтобы торговый путь работал и был тогда смысл размывать силы и держать периметр Каспийского моря. И не дать прийти к власти Надир-шаху.

    Вскоре слуги бесшумно накрыли ужин. Едва они закончили, двери отворились, и к нам присоединилась Мария.

    Я ведь ничего заранее ни Остерману, ни Посошкову не говорил, никаких приказов не отдавал, но поприветствовали её так, словно в столовую — в которую за неимением подготовленных комнат временно превратился мой рабочий кабинет — шагнула сама императрица. И Остерман, и Посошков, оба разом поднялись, прервав тихую беседу, и отвесили вошедшей княжне подчеркнуто низкий, глубокий поклон.

    А она даже не опешила. Приняла это как должное, с легким, почти царственным кивком.

    Наверное, единственным, кто в этой комнате еще до конца не осознавал, к чему всё идет и стоит ли так откровенно мешать личное с государственным — я имею в виду официальное узаконивание моих отношений с Марией, — был я сам.

    И вот такое поведение прожженных царедворцев заставило меня крепко задуматься. Как человек, считающий себя порядочным, в том числе в отношениях с женщинами, я прекрасно понимал: подобное подвешенное состояние долго существовать не может.

    Маша мне действительно нравилась. И если бы у меня не было холодного, расчетливого разума человека, прожившего, считай, две полноценные жизни, я бы с легкостью признался, что влюблен без памяти.

    «Ладно, об этом нужно будет подумать отдельно и очень серьезно», — мысленно одернул я себя, садясь во главе стола.

    Общественное мнение — материя плотная и вязкая. Это лишь наивный миф, будто самодержцу можно делать абсолютно всё, что его левой пятке захочется. Нет. Император — это всего лишь сверкающая вершина айсберга. Настоящему правителю всегда нужно смотреть в темную воду — туда, где массивным туловищем залегает государство. «Глубинное общество», дворянство и купечество, высшая аристократия может крайне неправильно оценить вопрос с моей женитьбой. А заодно и то, что из-за этого неизбежно возникнут проблемы с престолонаследием.

    И плевать бы. Власть моя абсолютная. Но зачем лишний раз тигра дергать за усы, даже если убежден, что зверь крепко спит.

    — Что, господа, ужин кажется вам излишне скромным? — усмехнулся я, заметив, как вытянулись лица моих гостей.

    Даже Остерман — человек, об аскетичности и неприхотливости которого впору было слагать легенды, — и тот с нескрываемым недоумением разглядывал накрытый царский стол.

    А удивляться было чему. В последнее время я всё чаще приказывал подавать себе разного рода салаты со свежими овощами. Вот и сейчас в центре стола красовалось блюдо с щедро политой оливковым — или, как его тут называли, деревянным — маслом зеленью.

    Жаль, конечно, что без привычных моему вкусу мясистых помидоров и сладких перцев. Но даже хрустящие огурцы, молодой лучок, укроп и петрушка, сдобренные маслом, были блюдом на большого любителя в этой эпохе, привыкшей к жирным жареным лебедям и мясным пирогам.

    Наверное, к такому рациону можно привыкнуть лишь тогда, когда стопроцентно, с позиций науки будущего, знаешь, насколько всё это полезно. Как полезно и льняное масло с его набором незаменимых для организма аминокислот. Из привычного и понятного моим гостям на столе была разве что отварная говядина, нарезанная тонкими, постными ломтиками.

    Остерман деликатно кашлянул, скользнув взглядом по зелени:

    — Ваше Величество… А есть ли истинная необходимость истязать себя столь… не по вкусу приходящимися яствами?

    — Эти «яства», господин канцлер, продлят мне жизнь, — спокойно ответил я, накалывая на вилку кусок говядины. — А значит, уж поверьте, они продлят её и вам. Или, как минимум, сохранят ваши головы на плечах, потому как дадут мне время и возможность спокойно передать власть в руки Петра, не сотрясая державу кровавой сменой власти.

    Я посмотрел ему прямо в глаза. Андрей Иванович, человек с умом острым, заточенным на интриги, только медленно кивнул. Его мудрые, припрятанные в морщинах глаза блеснули пониманием. Остерман прекрасно осознавал, насколько шатким окажется его собственное положение, его жизнь и все его труды, если я вдруг прямо сейчас, не доведя дело до конца, отправлюсь на тот свет от удара или заворота кишок.

    — Ты лучше не на салаты смотри, Андрей Иванович. Ты вот на это посмотри. И скажи, что думаешь, — произнес я.

    Совершенно не заботясь о дворцовом этикете, прямо с жующим ртом, я небрежно швырнул через стол тяжелую кожаную папку. Она с глухим стуком приземлилась прямо перед канцлером, едва не задев кубок. Внутри лежали свежие допросные листы.

    Остерман педантично вытер руки о льняную салфетку, хотя пачкать их он еще не начинал, и потянулся к тесемкам на пухлой кожаной папке.

    — Ну вот, Андрея Ивановича мы потеряли на некоторое время, — усмехнулся я, наблюдая, как по мере чтения первых же страниц глаза всегда невозмутимого вице-канцлера медленно ползут на лоб. — Оставим его. Поговорим, господин Посошков, о наших финансах. Да-да, привыкайте к этим словам. Вы же читали ту брошюру по правилам управления банком и формированию бюджета, которую я передал вам еще в рукописи?

    — Труд сей стоит всех прочих книг по устройству денежному и банковскому делу, какие только есть в мире, — серьезно ответил старик.

    Польстил ли? Вряд ли. Я ведь действительно вводил в оборот фундаментальные понятия, без которых просто не представлял, как выстраивать надежную финансовую систему империи.

    В этом веке никто даже отдаленно не предполагает, что есть такая вещь, как инфляция, и как с ней можно бороться. У меня сложилось абсолютно четкое убеждение: в моей прошлой истории, при Петре III, а затем и при Екатерине Второй, бумажные ассигнации вводили с детской наивностью. Они искренне верили, что достаточно долго, упорно и много печатать красивые бумажки — и можно будет легко покрывать любые расходы государства практически из воздуха. Павел Петрович психанул, когда сжигал бумажные деньги, но опять же, не понимая что делает, ввергая Россию в жестокий кризис невыплат.

    Иван Тихонович Посошков — умница. Я бы даже сказал, гениальный для своего времени экономист. Несмотря на преклонные годы, он впитывает поступающую от меня информацию как сухая губка. Он уже вовсю оперирует новыми вводными, даже не подозревая, что эти знания выдернуты из будущего. И всё же поначалу даже он не сразу понял, в чем кроется страшная опасность необеспеченных бумажных денег и зачем городить столь громоздкую по нынешним временам финансовую систему, чтобы эти самые деньги поддерживать.

    — Ваше Величество, в казне государевой нынче находится шесть миллионов семьсот двадцати тысяч рублей, — Посошков решил не тратить время на непривычную, хоть и предельно полезную еду, и перешел к докладу. — Этого серебра и золота полновесного почитай на пять миллионов больше, чем было в прошлом году.

    Я не стал его перебивать, хотя прекрасно знал, сколько в казне должно быть денег до копейки. Считать я любил и умел, пожалуй, лучше, чем делать что-либо другое в этой жизни. Да и нет более верного способа упредить воровство, чем точно знать, сколько именно ты положил в кубышку. Придет время следующей сверки казначейства — и сразу станет ясно, чьи руки к ней прилипли.

    Безусловно, такой резкий скачок дала жесткая конфискация имущества казнокрадов. Причем две трети от этой астрономической суммы принес один только князь Меншиков. Зато теперь мы расплатились по всем старым внутренним долгам. Были щедро профинансированы все начатые стройки, а еще один миллион целевым вливанием ушел на верфи — в строительство и закупку нового флота.

    — … и посему, коль в этом году будет окончательно учрежден Императорский банк, то в начале следующего мы сможем начать выпуск бумажных ассигнаций, — веско завершил свой доклад Посошков.

    — И эту сумму ты назвал без учета тех денег, что пришли от Англии? — спросил я. Или, скорее, констатировал факт.

    — Да, Ваше Величество. Я уже понял вашу волю, чтобы те деньги пошли целиком на капитализацию банка, — кивнул старик.

    Я перевел взгляд на Машу. Редко когда можно было увидеть её смущающейся. Но моя женщина начинала сильно нервничать, когда чего-то не понимала. А в высоких вопросах финансов она, разумеется, не разбиралась от слова совсем. Нужно было возвращать ее в беседу.

    — Продумайте-ка совместно с Марией Дмитриевной вот какой вопрос, — ободряюще усмехнувшись, сказал я. — Сведите баланс: какие траты нам нужно будет сделать уже прямо в этом году, а какие заложить в бюджет на следующий, чтобы запустить по империи масштабную программу строительства народных школ и создания университетов. Сперва нужно чиновника и ученого вырастить для страны и учителя для школ. А после уже приниматься за остальное.

    В этот самый момент Остерман, наконец, отлип от документов.

    Формирование государственного бюджета в реалиях 1725 года было задачей, от которой у любого современного министра финансов волосы встали бы дыбом. Великий Петр оставил после себя империю с могучей армией, новым флотом, заводами на Урале и… абсолютно надорванной экономикой. Страна стонала. Главным источником доходов была подушная подать, введенная всего год назад. Она ложилась на крестьянство чугунной плитой, выжимая деревню досуха. А мертвый или сбежавший в леса крестьянин налогов не платит — это аксиома, которую в этом веке еще не усвоили.

    Выстраивать бюджет на одном лишь силовом выдавливании меди из нищего мужика было путем в пропасть. Мне требовалась иная, куда более тонкая настройка. И мужика хотелось бы хоть на время оставить в покое, ну или так снизить на него гнет, чтобы немного жирком обзавелся. Свиней вот и тех бьют жирными. Сравнение так себе, но и обирать мужика, когда последнее забирать, а потом еще и желать демографию повышать… Не стыкуется.

    — Слушай меня внимательно, Иван Тихонович, — я подался вперед, сцепив пальцы в замок. — То, что казна полна от конфискаций — дело хорошее, но разовое. Воровать будут всегда, но Меншиковых у нас больше нет, чтобы каждый год по два миллиона из-под полов вытряхивать. Нам нужна система. Твердая государственная роспись доходов и расходов на каждый год. И формировать мы ее будем по новым правилам.

    Посошков достал из кармана камзола небольшую записную книжечку, обтянутую телячьей кожей, и приготовил карандаш. На фоне все еще застывшего над документами Остермана, который, казалось, перестал даже дышать, деятельный старик выглядел особенно живо.

    — Во-первых, — начал я, чеканя слова. — Подушную подать на ближайшие три года заморозить. Никаких недоимок с деревень не выбивать плетьми. Если мужик не сможет купить лошадь и плуг, он не вырастит хлеб. Нет хлеба — нет торговли, нет податей, а есть бунт. Мы перенесем тяжесть сборов с крестьянина на купца и дворянина. Косвенными налогами.

    — Таможенными пошлинами, Ваше Величество? Так уже сняли их. Ждем убытка от того, но есть чем покрыть пока, — сощурился Посошков.

    — А ты меня не лови, старик, а то я поймаю, да седины на голове твоей прорежу, — осклабился я, но тут же сменил тон. — И таможнями, но не внутренними. И с умом. На ввоз станков, инструментов, передовых механизмов и породистого скота пошлину обнулить вовсе. Пусть везут! А вот на предметы роскоши — французские вина, лионский шелк, венецианские зеркала, табак, кружева — взвинтить пошлину в три раза. Хотят наши вельможи щеголять в заморском бархате — пусть оплачивают строительство наших кораблей.

    — Зело мудро, государь, — Посошков быстро зачиркал карандашом. — Свои мануфактуры тем самым защитим.

    Я не стал говорить о другом факторе, сопутствующим хитрому способу изъятию денег у тех, кто их имеет. Некоторое время я дам волю зарождающейся журналистике, пусть пишут о том, что дворянин, к примеру, без того, чтобы иметь карету с новыми русскими рессорами — и не дворянин вовсе. И все в таком духе, по мере открытия наших производств.

    К примеру, зеркала. Их можно и нужно удешевить. Если смогут позволить себе простые зеркала мещане, то это в итоге принесет денег куда как больше, чем штучный товар. И так во всем. Не сразу будет хорошо и бюджет просядет сильно. Но со временем эта «шоковая терапия» даст свои плоды.

    — Это так. Во-вторых, — продолжил я, — питейная и соляная монополии. Это золотое дно, но сейчас оно дырявое. Откупщики крадут половину. Учредить жесточайший контроль ревизион-коллегии за откупом. Вплоть до каторги и конфискации всего имущества за утайку прибыли. Пить народ не бросит, но деньги за кабаки должны идти прямо в бюджет, а не в карманы чиновников.

    Я встал из-за стола и прошелся по кабинету, чувствуя, как внутри закипает энергия.

    — И самое главное, Иван Тихонович. То, что мы введем с нового года. Сметное финансирование. Ни одно министерство — ни Военное, ни Адмиралтейское, ни Иностранных дел — не получит из казны ни копейки, если осенью не предоставит подробную смету расходов на следующий год. Подробную, чтобы после, каждый месяц, отчитывались и вписывали суммы куда, на что, сколько.

    Посошков замер, подняв на меня удивленные глаза. В его голове, привыкшей к тому, что вельможи просто приходят к царю и просят денег на «государевы нужды», это не укладывалось.

    — То есть… как это, Ваше Величество? А ежели война? А ежели срочная нужда?

    — Для срочных нужд в бюджете будет сформирован резервный фонд — десять процентов от всех доходов. К нему доступ только по моему личному указу. Все остальное — по плану. Министерство подает роспись: сколько нужно на сукно для армии, сколько на жалованье офицерам, сколько на пушки. Мы этот план проверяем, утверждаем, и под него выделяем деньги. И не дай бог по итогам года Счетная палата выявит, что деньги на сукно ушли на постройку чьей-то усадьбы. Головы рубить буду самолично.

    Посошков сглотнул, но глаза его азартно блеснули. Он, как никто другой, понимал, какую колоссальную власть это даст над расхлябанным государственным аппаратом.

    — И наконец, — я остановился возле Остермана и легонько постучал костяшками пальцев по столу, заставляя канцлера вздрогнуть и оторваться от страшных бумаг. — Государственная казна и личный кошелек императора отныне — не одно и то же. Для моих личных трат, двора и дворцов будет создан Кабинет Его Величества. Туда будет отчисляться строго оговоренная сумма в год. Никто, включая меня, не имеет права запускать руку в государственную казну, чтобы купить жене бриллиантовое колье. Деньги казны — это кровь империи. А кровопусканием мы больше не занимаемся.

    Я вернулся на свое место, окинул взглядом двух умнейших людей этой эпохи и негромко закончил:

    — Бумажные деньги, Андрей Иванович, Иван Тихонович, — это не способ напечатать богатство. Это кровеносная система. А чтобы она работала, нам нужен непробиваемый, железный бюджет. И мы его построим.

    Я улыбнулся. Последнее, важное…

    — Нынче каждый, кто того пожелает, может открывать любое производство, — провозгласил я.

    Не просто новаторство, почти революция. Я разрешал открывать предприятия, конторы, мануфактуры. Хочешь оружием заниматься, продавать и производить? И даже это — да. Такой вот капитализм. И было большой новостью, что до меня существовала серьезная проблема начать бизнес. Отдай проект на рассмотрение Берг-Коллегии, потом еще и коммерц-коллегии, посудить через почти неработающий Сенат. Ну а дальше… старость.

    Теперь только уведомительный принцип и постановка на Государев Учет для налогообложения. Все… занимайся всем, чем хош. Ограничу только работорговлю, а то чую и тут кто-то умудриться. Да крепостных… но это особый вопрос.

    В этот самый момент Остерман, наконец, оторвался от допросных листов.

    Он аккуратно, словно папка вдруг сделалась стеклянной, закрыл ее. Некоторое время вице-канцлер сидел молча, добела прикусив нижнюю губу. Его остекленевший, немигающий взгляд был устремлен куда-то в стену поверх моей головы. Мозг гениального интригана лихорадочно просчитывал варианты, складывая разрозненные факты в единую, пугающую картину. Именно эта способность — мгновенно отсекать шелуху и зрить в самую суть — и предопределила его стремительное возвышение.

    Остерман медленно перевел взгляд на меня и произнес всего три слова. Но от них температура в столовой, казалось, упала на десяток градусов:

    — Война со Швецией? Государь? Вы, кто войн не хочет, а производства развивает, уже вторую войну начинаете за год? — возмущался Остерман.

    — Думай, канцлер, что именно я предлагаю. А станешь возмущаться, станешь бывшим канцлером, — строго сказал я.

    Конец пятой книги.

    Друзья, спасибо, что остаетесь со мной на этом пути! Нас с главным героем ждут еще поистине великие дела.

    Следующий том здесь: https://author.today/work/601691
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    * * *

    Если вам понравилась книга, наградите автора лайком и донатом:
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